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			На периферии внимания

			Научное исследование начинается не с поиска ответа, а с выбора того, на что будет обращено внимание. Одни явления оказываются в центре академических дискуссий и становятся привычными объектами анализа, другие долго остаются на периферии, воспринимаясь как второстепенные детали, локальные особенности или случайные обстоятельства. Однако именно смещение исследовательского взгляда нередко позволяет увидеть то, что прежде оставалось незаметным. Новые вопросы возникают не только тогда, когда меняется социальная реальность, но и тогда, когда меняется сама оптика исследования. Материалы этого выпуска объединяет именно такое смещение внимания. Авторы обращаются к сюжетам, которые редко становятся самостоятельным предметом анализа, либо предлагают иначе взглянуть на привычные проблемы. В центре оказываются повседневные практики, незаметные механизмы социальной интеграции, недооцененные участники социальных процессов и формы неравенства, которые трудно уловить, если смотреть только на очевидные институты и категории. Вместо поиска новых объектов исследования выпуск предлагает иной способ их увидеть.

			Бедность людей с инвалидностью не исчерпывается уровнем доходов. Александра Осаволюк и Елена Цацура показывают, что обращение к депривационному измерению бедности позволяет увидеть формы социального неблагополучия, остающиеся незаметными при использовании только монетарных показателей. Представление об одиночестве как универсальном опыте также оказывается недостаточным. Светлана Бирюкова и коллеги демонстрируют, что причины субъективного одиночества определяются социальным положением и жизненной ситуацией человека. В центре внимания Ольги Безруковой, Валентины Самойловой и Ксении Широковой оказываются приемные отцы, чья роль в исследованиях замещающих семей долгое время оставалась второстепенной. Авторы показывают, что их участие в воспитании определяется не только личной мотивацией, но и устройством самой системы сопровождения. В статье Георгия Сталинова внимание смещается с протестов на повседневные практики адаптации грузоперевозчиков, позволяя увидеть разнообразие стратегий реагирования на государственное регулирование.

			Повседневные практики становятся предметом анализа и в исследовании Марины Елютиной и Светланы Ситниковой. Авторы предлагают увидеть в привычном праздновании дня рождения механизм социального участия, поддерживающий включенность и чувство принадлежности в пожилом возрасте. Евгений Попов, в свою очередь, рассматривает пробацию не только как инструмент контроля или ресоциализации, но и как пространство, в котором одновременно возникают новые возможности и новые формы социального неравенства. Завершает рубрику статья Натальи Малошонок, рассматривающей студенческую вовлеченность как чувствительный индикатор качества образовательной среды и показывающей, что региональная специфика проявляется не только в кадровых проблемах, но и в повседневных образовательных практиках студентов.

			В рубрике «Статьи на английском языке» внимание также сосредоточено на процессах, которые редко становятся самостоятельным объектом исследования. Адэола Олуватоби Ойеволе и Ольга Савинская обращаются к неформальной организации студенческих исследовательских групп, показывая, как именно в повседневных практиках сотрудничества воспроизводятся и трансформируются академические роли. Исследование Меруерт Сейдумановой и коллег раскрывает напряжение между семейными обязательствами и профессиональными ожиданиями, демонстрируя, как культурные нормы заботы и организационные практики совместно формируют ограничения карьерного продвижения женщин в ИТ-секторе Казахстана.

			Раздел обзоров продолжает разговор о том, что нередко остается незамеченным. Роман Демьянчук и Мария Голубева обращают внимание на институциональные разрывы между нормативным признанием инклюзии и ее практической реализацией, показывая, как они превращают социальную политику в набор ритуализированных практик. Антонина Попова рассматривает травматический опыт как измерение, долгое время остававшееся на периферии профессиональной социальной помощи, и показывает, как его признание меняет организацию поддержки и взаимодействия с клиентом.

			Завершает выпуск рецензия Данилы Иванова на книгу Патрика Биксби, предлагающую взглянуть на паспорт не как на привычный документ, а как на институт, через который государство регулирует мобильность, принадлежность и доступ к социальным возможностям.

			От редакции
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			Монетарная и депривационная бедностьсреди людей с инвалидностью: роль образования и занятости

			В статье анализируется связь образования и занятости с монетарной и депривационной бедностью среди людей с инвалидностью в России. Эмпирическую основу исследования составляют микроданные выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (КДУ) Росстата за 2023 г. Монетарная бедность определяется на основе официальной границы бедности, депривационная измеряется с помощью индекса, включающего десять деприваций. Для оценки факторов бедности используются бинарные и мультиномиальные логит-­модели. Результаты показывают, что образование и занятость связаны с различными формами бедности неодинаковым образом. Высшее образование устойчиво ассоциировано с более низкой вероятностью монетарной бедности, тогда как его связь с депривационной бедностью выражена слабее. Занятость, напротив, демонстрирует наиболее сильную связь именно с депривационной бедностью. Кроме того, значимую роль играют возраст, семейное положение и самооценка здоровья. Анализ вклада различных групп факторов показывает, что региональная принадлежность объясняет значительную часть вариации как монетарной, так и особенно депривационной бедности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что монетарная и депривационная бедность отражают различные аспекты социального неблагополучия людей с инвалидностью и не могут рассматриваться как взаимозаменяемые показатели. Депривационная бедность в большей степени связана с возможностями социальной интеграции и условиями проживания, чем с уровнем доходов как таковым. Это позволяет рассматривать показатели деприваций в качестве дополнительного инструмента оценки качества жизни людей с инвалидностью и эффективности региональной социальной политики.

			Ключевые слова: инвалидность, монетарная бедность, депривационная бедность, социальная политика, качество жизни

			Цитирование: Осаволюк А., Цацура Е. (2026) Монетарная и депривационная бедность среди людей с инвалидностью: роль образования и занятости. Журнал исследований социальной политики, 24 (2): 225–242.
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			К началу 2025 г. в России на учете состояли 11,1 млн чел. с инвалидностью, что составляет 7,6 % населения страны (Щербакова 2025). Во всем мире инвалидность связана с повышенной социальной и экономической уязвимос­тью как самих людей с инвалидностью (ЛсИ), так и домохозяйств, в которых они проживают. Исследования показывают, что ЛсИ чаще имеют более низкий уровень образования и занятости (Mitra et al. 2011; Grammenos 2013), более высокий риск безработицы и бедности (Mussida, Sciulli 2024; Jones, McVicar 2020; Brucker et al. 2015; Mitra et al. 2011; She, Livermore 2009). Необходимость ухода может ограничить трудовую активность и других членов домохозяйств (Mussida, Sciulli 2019; Braakmann 2014; Mitra et al. 2011; Parodi, Sciulli 2008). Исследования также показывают, что домохозяйства, включающие ЛсИ, нередко уступают другим домохозяйствам по уровню доходов и расходов, условиям жизни и доступу к базовым благам (Banks et al. 2020; Banks et al. 2017; O’Keefe 2007). Хотя масштабы такого неравенства различаются между странами (Mitra et al. 2011), во многих обществах инвалидность связана с более высокой вероятностью монетарной и многомерной бедности (Banks et al. 2021; Pinilla-Roncancio, Alkire 2021; Mitra et al. 2013). Исследователи подчеркивают, что монетарный подход недостаточен для оценки положения ЛсИ. В данном случае бедность выходит за пределы уровня доходов и включает ограничения в удовлетворении повседневных потребностей, доступе к образованию и занятости, поддержании здоровья и обустройстве жилья (Huan et al. 2010; Rose et al. 2009; She, Livermore 2007). Домохозяйства, включающие ЛсИ, нередко несут дополнительные расходы на специальное питание, оборудование и лечение, поэтому даже при сопоставимых доходах их уровень жизни может быть ниже, а риск депривации — выше (Roddy 2022; Mitra et al. 2017; Zaidi, Burchardt 2005).

			Такое понимание бедности соотносится с современными подходами к инвалидности. В отличие от медицинской модели, трактующей инвалидность как совокупность индивидуальных ограничений, социальная и био­психосоциальная парадигмы рассматривают ее как результат взаимодействия человека с окружающей средой. В этой перспективе депривации связаны не только с состоянием здоровья, но и с институциальными барьерами среды, доступностью рынка труда и социальной инфраструктуры.

			В ряде исследований особое внимание уделяется проблеме эндогенности инвалидности и бедности (Mussida, Sciulli 2024; Gannon, Nolan 2007; Jenkins, Rigg 2004). Инвалидность повышает риск бедности, однако бедность также может увеличивать вероятность инвалидизации. Хроническая бедность связана с более высокими рисками плохого здоровья и состояний, способных привести к инвалидности (Mitra et al. 2013). Недоедание, неблагоприятные жилищные условия и небезопасный труд способны ухудшать состояние здоровья, тогда как люди, получившие инвалидность в условиях бедности, нередко сталкиваются с дальнейшим снижением уровня жизни (Groce et al. 2011). Социально-экономическое положение домохозяйства также выступает важным фактором деприваций, связанных с инвалидностью. Менее обес­печенные семьи располагают меньшими возможностями для ухода и поддержки, содействия образованию и последующему выходу ЛсИ на рынок труда (Wagner et al. 2014). Социально-экономическое положение влияет и на социальные связи, возможности общения и участия в общественной жизни (Qiu et al. 2023; Achdut, Sarid 2020). Значимую роль играет и сфера социальной поддержки. Пособия, сопоставимые с трудовыми доходами, а также доступ к услугам, компенсирующим дополнительные издержки инвалидности (реабилитации, техническим средствам, оборудованию жилья и социальному обслуживанию) могут снижать риск бедности и ухудшения уровня жизни (Mussida, Sciulli 2024; Mitra et al. 2011). Вместе с тем программы, основанные на критериях нуждаемости, способны создавать барьеры для занятости ЛсИ (Clarkson-­Hendrix, Cyr 2023).

			В последние годы данная проблематика активно обсуждается и в оте­чественных исследованиях. Отмечается, что пенсионеры по инвалидности характеризуются более низким уровнем материального благосостояния по сравнению с пенсионерами по старости. В группу бедных чаще попадают инвалиды детства и ЛсИ трудоспособного возраста, тогда как пенсионеры с инвалидностью по ряду показателей благосостояния не отличаются от остальных пенсионеров. Риск бедности выше в домохозяйствах с нера­ботающими ЛсИ (Беглова 2016). Вероятность бедности возрастает при инвалидности взрослого человека трудоспособного возраста, а также проживании в сельской местности или малых городах и наличии детей, особенно дошкольного возраста (Коржук 2021). Более крупные домохозяйства с ЛсИ чаще оказываются бедными, тогда как одиночные домохозяйства менее подвержены этому риску (Хасанова, Макаренцева 2018). Для семей с детьми наличие взрослого с инвалидностью связано с более высокой вероятностью монетарной бедности, а наличие ребенка или взрослого с инвалидностью — с более высоким уровнем депривационной бедности (Гришина 2018). В России также отмечается, что для домохозяйств с инвалидностью депривационная бедность характерна в большей степени, чем монетарная (Шабанов 2020; Гришина 2018).

			Вместе с тем отечественные исследования преимущественно сосредоточены на анализе бедности домохозяйств, включающих ЛсИ, тогда как сравнительный анализ монетарной и депривационной бедности на индивидуальном уровне остается ограниченным. Особенно редко рассматривается роль образования и занятости как факторов, потенциально связанных с различными формами бедности. В рамках социальной и биопсихосоциальной моделей инвалидности образование и занятость могут рассматриваться как ключевые ресурсы социальной интеграции. Однако механизмы их влияния на различные формы бедности неодинаковы. Образование способствует накоплению человеческого капитала и расширяет возможности получения более стабильной занятости и доходов. Поэтому можно ожидать его более тесной связи с монетарной бедностью. Влияние занятости не сводится к получению заработка. Работа обеспечивает доступ к социальным связям, информации, общественному участию и повседневной мобильности, что позволяет предполагать более тесную связь занятости с депривационной бедностью.

			В связи с этим исследование направлено на ответ на следующий вопрос: как связаны образование и занятость с монетарной и депривационной бедностью среди ЛсИ в России? Особый интерес представляет сравнение того, различаются ли механизмы связи образования и занятости с двумя формами бедности и какие факторы вносят наибольший вклад в их объяснение.

			Методология исследования

			Данные

			Эмпирическую основу исследования составляют данные выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и содействия занятости населения Росстата (КДУ) за 2023 г. Обследование охватывает около 110 тыс. чел. из 48 тыс. домохозяйств, включая порядка 5 тыс. ЛсИ (5 % выборки). Для анализа отобраны респонденты с установленной инвалидностью в возрасте 25 лет и старше. Нижняя возрастная граница обусловлена необходимостью исключить лиц, еще не завершивших получение образования. Итоговый объем выборки составил 4 960 наблюдений. В регрессиях это число наблюдений несколько уменьшается в связи с пропусками в данных.

			Основное преимущество КДУ для целей данного исследования заключается в возможности сопоставления монетарной и депривационной бедности. Монетарная бедность определяется на основе переменной «Признак малоимущего населения», отражающей принадлежность к населению с доходами ниже границы бедности. Депривационная бедность рассчитывалась авторами на основе десяти индикаторов материальных лишений, характеризующих возможности удовлетворения базовых потребностей, качество питания, доступ к медицинским услугам и поддержание жилищных условий (табл. П1 электронного приложения). На основе указанных показателей сформирован бинарный индекс деприваций, принимающий значение 1 при наличии четырех и более деприваций. Пороговое значение (4+) выбрано исходя из критериев методологической преемственности (Фролова 2018), устойчивости моделей и содержательной интерпретируемости.

			Уровни монетарной и депривационной бедности среди ЛсИ представлены на рис. 1.

			Как показано, среди ЛсИ в возрасте 25 лет и старше бедными по крайней мере по одной из концепций являются 23 % респондентов. При этом депривационная бедность распространена существенно шире монетарной: 16 % респондентов относятся исключительно к депривационно бедным, тогда как только 5 % являются исключительно монетарно бедными. Еще 2 % одновременно относятся к обеим категориям. Полученные результаты подтверждают, что оценка положения людей с инвалидностью только через уровень доходов не позволяет в полной мере выявить масштабы неблагополучия.

			Более подробное распределение различных типов бедности по социально-­демографическим характеристикам представлено в табл. П2 электронного приложения. Предварительный анализ показывает, что депривационная бедность чаще встречается среди женщин, пожилых людей, лиц с более низким уровнем образования и респондентов, не имеющих партнера. Наиболеезаметные различия связаны со статусом занятости: среди работающих ЛсИ доля депривационно бедных составляет 6 %, тогда как среди неработающих — 19 %. При этом описательная статистика не позволяет определить, сохраняются ли выявленные различия после учета других факторов. Для решения этой задачи далее используется многомерный анализ.

			Переменные и методы анализа

			Для оценки связи образования и занятости с монетарной и депривационной бедностью использовались модели бинарного логита (Logit). Дополнительно была построена модель мультиномиального логита (Multinomial logit), где зависимая переменная отражает четыре состояния: небедные, монетарно бедные, депривационно бедные и бедные по обеим концепциям. Базовой категорией выступают небедные респонденты. Региональная неоднородность учитывалась посредством фиксированных эффектов субъектов РФ в логит-­моделях и кластеризации стандартных ошибок по регионам в мультиномиальных моделях. Полученные результаты отражают статистические связи и не позволяют делать выводы о причинно-­следственных отношениях.

			Основными независимыми переменными выступают уровень образования и статус занятости. Образование представлено тремя категориями: школьное образование и ниже, среднее профессиональное и высшее. Базовой категорией является школьное образование и ниже. Статус занятости фиксирует наличие оплачиваемой работы на момент обследования. В качестве контрольных переменных учитывались пол, возраст, брачный статус, тип населенного пункта, самооценка здоровья, число ЛсИ в домохозяйстве, а также характеристики инвалидности: вид ограничений жизнедеятельности, группа инвалидности и наличие статуса инвалида с детства. Описание всех переменных представлено в табл. П3 электронного приложения.

			В выборке преобладают женщины (56 %), средний возраст респондентов составляет 62 года. Более половины респондентов имеют супруга или партнера (54 %), проживают в городах (53 %), и оценивают свое здоровье как среднее (64 %). Среднее профессиональное образование имеют 47 % респондентов, высшее — 22 %, оплачиваемую работу — 24 %. Большинство участников выборки являются единственными ЛсИ в своем домохозяйстве (82 %).

			Во всех моделях использовались весовые коэффициенты, обеспечивающие национальную репрезентативность данных. Расчеты выполнены в Stata 19. Модели оценивались для полной выборки, а также отдельно для респондентов трудоспособного (25–64 года) и пенсионного (65 лет и старше) возраста.

			Факторы монетарной и депривационной бедности: результаты Logit-моделирования

			Ниже представлены результаты расчета средних предельных эффектов logit-­моделей для основных переменных интереса — образования и занятости (табл. 1). Полные результаты моделей приведены в приложении (табл. П4, П5 электронного приложения).

			Таблица 1

			Предельные эффекты для Logit-моделей

			
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Переменные

						
							
							Монетарная бедность

						
							
							Депривационная бедность

						
					

					
							
							Модель 1

						
							
							Модель 2

						
							
							Модель 3

						
							
							Модель 4

						
							
							Модель 5

						
							
							Модель 6

						
					

					
							
							Все

						
							
							25–64 лет

						
							
							65+ лет

						
							
							Все

						
							
							25–64 лет

						
							
							65+ лет

						
					

					
							
							Среднеепрофессиональное

						
							
							–0.017*

						
							
							–0.012

						
							
							–0.036**

						
							
							–0.003

						
							
							–0.014

						
							
							0.003

						
					

					
							
							(0.010)

						
							
							(0.017)

						
							
							(0.016)

						
							
							(0.015)

						
							
							(0.019)

						
							
							(0.024)

						
					

					
							
							Высшее

						
							
							–0.062***

						
							
							–0.080***

						
							
							–0.086***

						
							
							–0.039*

						
							
							–0.090***

						
							
							0.012

						
					

					
							
							(0.016)

						
							
							(0.024)

						
							
							(0.030)

						
							
							(0.021)

						
							
							(0.028)

						
							
							(0.031)

						
					

					
							
							Занятость (базовая категория —Не занят)

						
							
							–0.042***

						
							
							–0.079***

						
							
							–0.075

						
							
							–0.158***

						
							
							–0.133***

						
							
							–0.159**

						
					

					
							
							(0.013)

						
							
							(0.019)

						
							
							(0.051)

						
							
							(0.024)

						
							
							(0.021)

						
							
							(0.075)

						
					

					
							
							Число наблюдений

						
							
							4707

						
							
							2164

						
							
							1294

						
							
							4925

						
							
							2269

						
							
							2459

						
					

					
							
							Псевдо R2

						
							
							0.245

						
							
							0.274

						
							
							0.244

						
							
							0.178

						
							
							0.244

						
							
							0.155

						
					

					
							
							log likelihood

						
							
							–725421

						
							
							–489545

						
							
							–151295

						
							
							–1503000

						
							
							–664179

						
							
							–765770

						
					

				
			

			

			Примечание. В моделях 1–3 зависимой переменной является монетарная бедность, в моделях 4–6 — депривационная бедность. ***, ** и * обозначают статистическую значимость на 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках приведены робастные стандартные ошибки.

			Источник: расчеты авторов на основе данных КДУ, 2023 г.

			Наличие высшего образования устойчиво связано с более низкой вероятностью монетарной бедности. Во всех возрастных группах вероятность оказаться в числе монетарно бедных для людей с высшим образованием на 6–9 п. п. ниже по сравнению с респондентами, имеющими школьное образование и ниже. Для среднего профессионального образования аналогичная связь наблюдается только среди ЛсИ пенсионного возраста, где вероятность монетарной бедности ниже примерно на 4 п. п. Связь образования с депривационной бедностью выражена слабее. Статистически значимый эффект высшего образования наблюдается преимущественно среди респондентов трудоспособного возраста, для которых вероятность депривационной бедности ниже на 9 п. п., тогда как в старшей возрастной группе значимые различия отсутствуют.

			Занятость также связана с более низкой вероятностью бедности, однако ее роль наиболее заметна в отношении депривационной бедности. Для монетарной бедности наличие работы ассоциировано со снижением вероятности бедности на 4 п. п. для всей выборки и на 8 п. п. для людей трудоспособного возраста. Среди пожилых ЛсИ статистически значимая связь не обнаружена. В случае депривационной бедности занятость сохраняет статистическую значимость во всех возрастных группах и связана со снижением вероятности бедности на 13–16 п. п.

			Для оценки относительного вклада различных групп факторов в объяснение бедности рассчитан вектор Шепли (рис. П1 электронного приложения). Результаты показывают, что как монетарная, так и депривационная бедность в большей степени связаны с социально-демографическими и территориальными характеристиками, чем с индивидуальными ресурсами образования и занятости. В модели монетарной бедности наибольший вклад в объясняющую способность модели вносят социально–­демографические характеристики (47 %) и региональный фактор (39 %). Образование и занятость совместно объясняют около 6 % вариации, причем образование вносит больший вклад, чем занятость. Для депривационной бедности значение регионального фактора возрастает еще сильнее: на него приходится 56 % объясненной вариации против 27 % для социально-демографических характеристик. Вклад образования и занятости остается сравнительно небольшим (около 9 %), однако в отличие от монетарной бедности занятость оказывается более значимым фактором, чем образование.

			Полученные результаты свидетельствуют о выраженной территориальной структурированности депривационной бедности среди ЛсИ. Даже после учета социально-­демографических характеристик, состояния здоровья и параметров инвалидности региональный фактор сохраняет ключевое значение для объяснения различий в уровне деприваций. Вероятность столкнуться с ними определяется не только индивидуальными ресурсами, но и региональными различиями в доступности социальной поддержки, медицинских услуг, реабилитации, транспорта и безбарьерной среды. В этом смысле депривационная бедность отражает не только недостаток доходов, но и неравенство доступа к инфраструктурным и институциональным ресурсам.

			Различные формы бедности среди ЛсИ:результаты мультиномиального логит–­анализа

			Результаты мультиномиального логит–­анализа позволяют уточнить различия между отдельными формами бедности (табл. 2). В отличие от бинарных моделей, данный подход показывает, с какими именно категориями бедности связаны образование и занятость по сравнению с группой небедных респондентов.

			Образование демонстрирует неоднородную связь с различными формами бедности. Среднее профессиональное образование связано с более низкой вероятностью монетарной бедности (на 3 п. п.), тогда как для депривационной бедности и бедности по обеим типам статистически значимые различия отсутствуют. Высшее образование также прежде всего связано с более низкой вероятностью монетарной бедности: вероятность попадания в данную категорию снижается на 3–6 п. п. в зависимости от возрастной группы. Кроме того, среди респондентов трудоспособного возраста высшее образование связано с более низкой вероятностью бедности по обеим концепциям одновременно. При этом статистически значимой связи между высшим образованием и исключительно депривационной бедностью не обнаружено.

			Занятость демонстрирует иную картину. Наличие работы связано со снижением вероятности попадания во все категории бедности, однако наиболее выраженный эффект наблюдается для депривационной бедности. Для всей выборки вероятность оказаться в этой категории ниже на 14 п. п., для людей пенсионного возраста — на аналогичную величину. Для монетарной бедности и бедности по обеим концепциям соответствующие эффекты существенно слабее и составляют около 2–4 п. п.

			Таблица 2

			Предельные эффекты для Multinomial Logit-моделей

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Переменные

						
							
							Мультиномиальная логит-­модель (базовая категория — Небедные)

						
					

					
							
							Бедность по обеим концепциям

						
							
							Монетарная бедность

						
							
							Депривационная бедность

						
							
							Небедные

						
					

					
							
							Модель 7 — для всех возрастов

						
					

					
							
							Среднеепрофессиональное

						
							
							–0.005

						
							
							–0.026***

						
							
							0.008

						
							
							0.023

						
					

					
							
							(0.005)

						
							
							(0.010)

						
							
							(0.015)

						
							
							(0.016)

						
					

					
							
							Высшее

						
							
							–0.034***

						
							
							–0.047***

						
							
							–0.008

						
							
							0.089***

						
					

					
							
							(0.010)

						
							
							(0.015)

						
							
							(0.022)

						
							
							(0.025)

						
					

					
							
							Занятость (базовая категория —Не занят)

						
							
							–0.022***

						
							
							–0.022**

						
							
							–0.144***

						
							
							0.187***

						
					

					
							
							(0.008)

						
							
							(0.009)

						
							
							(0.027)

						
							
							(0.027)

						
					

					
							
							Модель 8 — 25–64 года

						
					

					
							
							Среднеепрофессиональное

						
							
							–0.005

						
							
							–0.036**

						
							
							0.016

						
							
							0.025

						
					

					
							
							(0.008)

						
							
							(0.017)

						
							
							(0.017)

						
							
							(0.017)

						
					

					
							
							Высшее

						
							
							–0.058***

						
							
							–0.062***

						
							
							–0.029

						
							
							0.149***

						
					

					
							
							(0.017)

						
							
							(0.023)

						
							
							(0.027)

						
							
							(0.035)

						
					

					
							
							Занятость (базовая категория —Не занят)

						
							
							–0.039***

						
							
							–0.045***

						
							
							–0.097***

						
							
							0.181***

						
					

					
							
							(0.014)

						
							
							(0.014)

						
							
							(0.023)

						
							
							(0.023)

						
					

					
							
							Модель 9 — 65+ лет

						
					

					
							
							Среднеепрофессиональное

						
							
							–0.005

						
							
							–0.019**

						
							
							–0.008

						
							
							0.032

						
					

					
							
							(0.004)

						
							
							(0.008)

						
							
							(0.026)

						
							
							(0.027)

						
					

					
							
							Высшее

						
							
							–0.008

						
							
							–0.034**

						
							
							0.009

						
							
							0.033

						
					

					
							
							(0.006)

						
							
							(0.017)

						
							
							(0.033)

						
							
							(0.033)

						
					

					
							
							Занятость (базовая категория — Не занят)

						
							
							–0.002

						
							
							–0.041

						
							
							–0.142**

						
							
							0.185***

						
					

					
							
							(0.006)

						
							
							(0.029)

						
							
							(0.064)

						
							
							(0.068)

						
					

				
			

			

			Примечание. ***, ** и * указывают на статистическую значимость коэффициентов на уровнях 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках представлены стандартные ошибки, кластеризованные по субъектам Российской Федерации.

			Источник: расчеты авторов на основе данных КДУ 2023 г.

			Заключение и дискуссия

			Настоящее исследование направлено на анализ связи образования и занятости с монетарной и депривационной бедностью среди ЛсИ в России. Полученные результаты показывают, что данные факторы связаны с различными формами бедности неодинаковым образом. Высшее образование наиболее устойчиво связано со снижением риска монетарной бедности, тогда как занятость демонстрирует более сильную связь с депривационной бедностью. Результаты мультиномиального анализа подтверждают данный вывод: образование прежде всего связано со снижением вероятности попадания в категорию монетарно бедных, тогда как занятость сильнее связана со снижением риска депривационной бедности.

			Полученные результаты позволяют предположить, что образование и занятость воздействуют на благополучие людей с инвалидностью через различные механизмы. Образование способствует накоплению человеческого капитала и расширяет возможности получения стабильного дохода. Занятость, помимо экономической функции, обеспечивает доступ к социальным связям, информации, услугам и общественному участию. Это объясняет более тесную связь занятости с депривационной бедностью, отражающей не только недостаток денежных ресурсов, но и ограничения в доступе к возможностям и условиям жизни.

			Исследование также показало, что бедность людей с инвалидностью определяется не только индивидуальными характеристиками. Анализ вклада различных групп факторов продемонстрировал высокую значимость регионального контекста, особенно для депривационной бедности. Согласно расчетам вектора Шепли, региональный фактор объясняет более половины вариации депривационной бедности и около 40 % вариации монетарной бедности. Кроме того, устойчивую связь с депривационной бедностью демонстрируют семейное положение и самооценка здоровья. Это свидетельствует о том, что риски бедности формируются не только через доходы и занятость, но и через доступность инфраструктуры, социальных услуг, медицинской помощи и неформальных ресурсов поддержки.

			Полученные результаты также указывают на важную роль ближайшего социального окружения в формировании рисков бедности. Наличие супруга или партнера устойчиво связано с более низкой вероятностью депривационной бедности во всех возрастных группах, а увеличение числа людей с инвалидностью в домохозяйстве также ассоциировано со снижением рисков как монетарной, так и депривационной бедности. Данные результаты позволяют предположить, что благополучие людей с инвалидностью определяется не только индивидуальными ресурсами, такими как образование, занятость или состояние здоровья, но и доступом к ресурсам поддержки внутри домохозяйства. В отличие от монетарной бедности, отражающей прежде всего ограниченность доходов, депривационная бедность в большей степени связана с возможностями получения повседневной помощи, обмена ресурсами и социальной включенности. Это дополнительно подтверждает, что анализ положения людей с инвалидностью требует учета не только индивидуальных характеристик, но и социальных отношений, в которые они встроены.

			С точки зрения социальной политики результаты исследования позволяют по–новому взглянуть на проблему бедности людей с инвалидностью. Полученные данные показывают, что монетарная и депривационная бедность не являются взаимозаменяемыми измерениями неблагополучия. Если монетарная бедность в большей степени связана с индивидуальными ресурсами, прежде всего образованием, то депривационная бедность определяется значительно более широким кругом факторов, включая занятость, состояние здоровья, семейные ресурсы и особенности регионального контекста. Особенно показательно, что наибольший вклад в объяснение депривационной бедности вносит именно региональный фактор. Это означает, что снижение доходной бедности само по себе не гарантирует преодоления деприваций. Для людей с инвалидностью качество жизни зависит не только от объема располагаемых ресурсов, но и от возможностей их использования в конкретной социальной среде. В этом смысле депривационная бедность выступает индикатором не столько недостатка доходов, сколько ограниченности доступа к инфраструктуре, услугам и механизмам социальной интеграции. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости перехода от преимущественно компенсационной модели поддержки к политике, ориентированной на сокращение территориального неравенства и расширение возможностей участия людей с инвалидностью в социальной жизни.

			Особый интерес результаты исследования представляют для оценки региональных различий в положении людей с инвалидностью. Высокий вклад регионального фактора в объяснение депривационной бедности позволяет предположить, что показатели деприваций отражают не только индивидуальное материальное положение, но и качество социальной среды, в которой проживают люди с инвалидностью. В этом смысле депривационная бедность может рассматриваться как дополнительный индикатор эффективности региональной социальной политики и доступности инфраструктурных ресурсов. В отличие от показателей доходной бедности, она позволяет фиксировать ограничения, возникающие даже при наличии формально достаточных денежных ресурсов. Полученные результаты показывают перспективность использования депривационного подхода для мониторинга регионального неравенства в качестве жизни ЛсИ.

			Исследование имеет ряд методологических ограничений. Во-первых, дизайн исследования не позволяет полностью исключить проблему эндогенности. Инвалидность может повышать риск бедности, тогда как бедность способна ухудшать состояние здоровья и увеличивать вероятность инвалидизации. Кроме того, образование и занятость сами могут зависеть от факторов, связанных со здоровьем, семейными ресурсами и доступностью социальной инфраструктуры. Во-вторых, статус инвалидности основан на самооценке респондентов и не содержит медицинской верификации. В-третьих, использованный индекс деприваций преимущественно отражает материальные лишения и не охватывает ряд специфических ограничений, связанных с инвалидностью, включая доступность среды, транспорта, реабилитации, технических средств и услуг долговременного ухода.

			Перспективными направлениями дальнейших исследований являются использование панельных данных для анализа динамики бедности после получения инвалидности, изучение долгосрочных эффектов образования и занятости, а также разработка более комплексных показателей депривации, учитывающих специфические барьеры и дополнительные расходы, связанные с инвалидностью.
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			Monetary and Deprivation Poverty among Persons with Disabilities:The Role of Education and Employment

			This article examines the relationship between education, employment, and monetary and deprivation poverty among disabled people in Russia. The study draws on microdata from the 2023 Russian Federal State Statistics Service (Rosstat) Survey on the Quality and Accessibility of Services in Education, Healthcare, Social Services, and Employment Assistance (KDU). Monetary poverty is measured using the official national poverty threshold, while deprivation poverty is assessed using an index comprising ten deprivation indicators. Binary and multinomial logistic regression models are employed to identify factors associated with the various forms of poverty. The findings demonstrate that education and employment are related to monetary and deprivation poverty in different ways. Higher education is consistently associated with a lower probability of monetary poverty, whereas its association with deprivation poverty is considerably weaker. By contrast, employment exhibits the strongest relationship with deprivation poverty. Additionally, age, marital status, and self-rated health are significant correlates of poverty. Analysing factor contributions shows that regional affiliation accounts for a substantial proportion of the variation in both monetary poverty and deprivation poverty, especially the latter. The results suggest that monetary and deprivation poverty capture different dimensions of social disadvantage among disabled people and should therefore not be treated as interchangeable indicators. Deprivation poverty is more closely associated with opportunities for social integration and living conditions than with income levels per se. This finding highlights the potential of deprivation indicators as an additional tool for assessing the quality of life of disabled people and the effectiveness of regional social policy.
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			Рис. 1 Структура бедности среди людей с инвалидностью 25 лет и старше, %
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			Факторы субъективного одиночествамолодежи, пожилых и женщинс маленькими детьми

			Статья посвящена анализу факторов субъективного одиночества молодежи, пожилого населения и женщин с маленькими детьми в России. Эмпирическую базу исследования составили данные онлайн-­опроса, проведенного в 2023 г. по репрезентативной для интернет-­пользователей выборке россиян в возрасте от 20 до 74 лет (N=6557). Авторы показывают, что уровень субъективного одиночества статистически значимо выше средних значений среди молодежи и женщин с маленькими детьми, особенно с детьми младше трех лет, и ниже — среди респондентов 60–74 лет. Результаты логистического регрессионного анализа свидетельствуют о различии предикторов одиночества в рассматриваемых группах населения. Для молодежи значимыми оказываются такие личностные характеристики, как доброжелательность и нейротизм, неудовлетворенность жизнью, а также проявления депрессии, тревожности и зависимости от общения. Для пожилых более высокие риски субъективного одиночества связаны с отсутствием партнера, редким общением с друзьями и семьей, а также проживанием в селах и поселках городского типа; более низкие — с наличием занятости вне дистанционного формата и регулярной физической активностью. Среди женщин с маленькими детьми субъективное одиночество связано прежде всего с дефицитом социальных контактов вне семьи, отсутствием работы, эмоциональным неблагополучием и субъективно воспринимаемыми ограничениями, связанными с семейными обязанностями. Авторы приходят к выводу о неоднородности механизмов формирования субъективного одиночества и необходимости учета особенностей различных групп населения при разработке мер социальной поддержки и программ, направленных на снижение негативных последствий одиночества.
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			В последние годы субъективное одиночество все чаще рассматривается как одна из значимых социальных и медико-­психологических проблем. Некоторые исследователи характеризуют его как поведенческую эпидемию, последствия которой затрагивают не только индивидуальное благополучие, но и социально-­экономическое развитие стран (Jeste et al. 2020). По данным глобального опроса Gallup, проведенного в 2023 г. в более чем 140 странах, практически каждый четвертый в той или иной степени чувствует себя одиноким (Gallup 2023). Исследования показывают, что одиночество связано с повышенными рисками сердечно-­сосудистых заболеваний и психических расстройств (Leigh-­Huntet al. 2017), депрессии и тревоги (Wang et al. 2018) и других неблагополучных состояний. Его последствия увеличивают нагрузку на сферу здравоохранения и снижают участие населения в трудовой деятельности (Burlina, Rodríguez-­Pose 2023).

			В научном поле повышенные риски субъективного одиночества нередко связываются с переходом на новый этап жизненного пути и изменением привычной структуры социальных связей. Поэтому особое внимание исследователей привлекают группы населения, чье положение сопровождается трансформацией повседневных практик, круга общения и социальных ролей. Так, изучение одиночества актуально среди пожилых, поскольку с возрастом люди, как правило, проводят больше времени в уединении (напр., Nikitin et al. 2022) и могут становиться более уязвимыми из-за сокращения круга социальных контактов вследствие прекращения трудовой деятельности и ухода из жизни близких (Nyqvist et al. 2016), ухудшения здоровья и снижения мобильности (Courtin, Knapp 2017; Козырева, Смирнов 2020).

			Потенциально уязвимой группой являются и женщины с маленькими детьми. Неравномерное распределение бремени ухода между партнерами, дефицит эмоциональной поддержки, сокращение числа социальных связей в первые годы после рождения ребенка, а также несоответствие ожиданий и реальностей материнства могут обусловливать более острое переживание одиночества среди матерей (Kent-­Marvick et al. 2022). При этом одиночество матерей сопряжено с более высокими рисками депрессии и негативными последствиями для ментального и физического здоровья, что может отражаться и на благополучии детей (Mandai et al. 2018; Luoma et al. 2019). Одновременно в этой группе актуальна и потребность в уединении: воспитание детей сопряжено со значительными физическими и эмоциональными затратами и потому может усиливать потребность в личном времени вне постоянного взаимодействия с окружающими, уединение может выступать в качестве возможной стратегии  совладания со стрессом (Dong et al. 2022; Buchanan et al. 2024).

			Наконец, в фокусе исследований находится и молодежь. В подростковом и молодом возрасте люди сталкиваются с необходимостью формирования собственной сети социальных связей и сепарации от родителей (Teppers et al. 2013). Одиночество в этот период приобретает двой­ственный характер: с одной стороны, время, проведенное вне интенсивного социального взаимодействия, может способствовать самопознанию и формированию автономии (Coplan et al. 2023), с другой — дефицит устойчивых социальных связей и сложности адаптации способны усиливать риски негативного переживания одиночества, последствия которого могут проявляться и на более поздних этапах жизни.

			Целью настоящего исследования стала оценка распространенности одиночества молодежи, пожилого населения и женщин с маленькими детьми в России, а также выявление факторов, связанных с его переживанием в этих группах. Особое внимание уделяется женщинам, поскольку в российском контексте эта группа до настоящего времени почти не рассматривалась в исследованиях одиночества. Сопоставление трех групп позволяет проследить, как субъективное одиночество возникает в разных жизненных ситуациях и социальных контекстах, и выявить как общие, так и специфические факторы, связанные с его переживанием.

			Теоретические основыисследования факторов одиночества

			Специфика исследования одиночества связана с отсутствием единого подхода к его определению в разных дисциплинах и исследовательских контекстах (Perlman, Peplau 1981). При рассмотрении одиночества как субъективного эмоционального состояния оно обычно определяется через дефицит поддержки и близких привязанностей, тогда как при анализе объективных характеристик внимание уделяется ограниченности социальных контактов и одинокому проживанию (Weiss 1973).

			Понимание одиночества носит междисциплинарный характер и рассматривается на стыке социологии и психологии. В литературе выделяются три основных подхода к его объяснению: основанные на социальных потребностях, когнитивных процессах и личностно-­поведенческих характеристиках (Marangoni, Ickes 1989). В основе интеракционистского подхода, разработанного Робертом Вайсом, лежит теория привязанности, согласно которой одиночество возникает вследствие неудовлетворенной потребности человека в близких отношениях и социальной поддержке (Weiss 1973). Вайс выделяет эмоциональное и социальное одиночество. Эмоциональное одиночество может быть связано с утратой близкого человека, отсутствием друзей или недостатком неформальной поддержки, тогда как социальное одиночество возникает вследствие изменения социальной среды: потери работы, социальной эксклюзии и других факторов, формирующих чувство исключенности из группы или общества (Weiss 1973; Marangoni, Ickes 1989; Tzouvara et al. 2015).

			Этот подход дополняется когнитивными, поведенческими и личностными объяснениями одиночества. В рамках когнитивного подхода значение имеют не только фактические, но и желаемые социальные контакты. Одиночество рассматривается как результат несоответствия между имеющимися и ожидаемыми социальными отношениями (Perlman, Peplau 1981). При этом особенности переживания одиночества связаны с когнитивными процессами и личностными характеристиками, которые влияют на потребность человека в социальных контактах, способность выстраивать отношения и восприятие собственного положения (Perlman, Peplau 1981; Tzouvara et al. 2015; Buecker et al. 2020).

			Особое место в исследованиях одиночества занимают личностные черты, рассматриваемые наряду с социально-­демографическими и экономическими факторами (см., например, Hutten et al. 2022). Под чертами личности понимаются устойчивые различия в образе мышления, поведении и самоощущении человека (Friedman, Kern 2014). Одной из наиболее распространенных концепций в этой области является пятифакторная модель личности «Большая пятерка», включающая открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и нейротизм (John, Srivastava 1999). Исследования показывают, что с более высокими рисками одиночества чаще связаны низкие экстраверсия и доброжелательность, а также высокий нейротизм (Schutter et al. 2020; Leontiev 2019), тогда как связь одиночества с добросовестностью и открытостью опыту остается неоднозначной.

			Данные и методология исследования

			Базой для эмпирических оценок в настоящем исследовании стали данные специального онлайн-­опроса, проведенного на основе панели «ВЦИОМ-Онлайн» по заказу НИУ ВШЭ в октябре 2023 г.5 Выборка обследования включает 6 557 респондентов и репрезентирует население РФ в возрасте от 20 до 74 лет, имеющее доступ к сети Интернет, по полу, возрасту, федеральным округам и размеру населенного пункта.

			
				5	База данных «Одиночество в России: исключенность или уединение?». Свидетельство о регистрации РИД № 2024620489; авторы: Д. Е. Карева, О. В. Синявская, Д. А. Стужук, Ю. В. Хавраева.

			

			В статье рассматривается субъективное (эмоциональное) одиночество, поскольку именно это состояние связано с последствиями для эмоционального, психического и физического здоровья человека. Исследование направлено на оценку распространенности субъективного одиночества в трех названных ранее группах населения и их сопоставление, а также на выявление факторов одиночества и сравнение их значимости в этих группах.

			Для оценки распространенности одиночества мы опираемся на укороченную версию шкалы, предложенной Калифорнийским университетом в Лос-­Анджелесе (шкала одиночества UCLA; см., например, Russell 1996; Russell et al. 1978), и рассматриваем три аспекта субъективного одиночества: чувство недостатка общения, чувство покинутости и ощущение изоляции от других людей. Для каждого из этих состояний респонденты указывали частоту переживания: «часто», «иногда», «редко или никогда». Для определения субъективного одиночества используются два подхода. В рамках «мягкого» критерия к субъективно одиноким отнесены респонденты, которые иногда испытывают как минимум два из трех рассматриваемых состояний, либо часто испытывают хотя бы одно из них. «Жесткий» критерий относит к одиноким только тех респондентов, которые часто испытывают хотя бы одно из трех состояний. На основе этих критериев сформированы зависимые переменные для построения двух серий логистических регрессионных моделей, принимающие значения: «1» — субъективно одинокий индивид и «0» — не одинокий.

			Альтернативой такому подходу могло бы быть использование прямого вопроса о частоте переживания одиночества, также входящего в укороченную версию шкалы UCLA. Однако мы не прибегаем к нему, поскольку опора на единичный вопрос самоотчета может приводить к занижению оценки распространенности одиночества (Russell et al. 1978).

			Регрессионные модели для анализа связи субъективного одиночества с социально-­демографическими параметрами и чертами личности оцениваются для трех групп населения: молодежи в возрасте 20–29 лет, лиц старшего возраста 60–74 лет, а также женщин с маленькими детьми дошкольного возраста (0–6 лет), включая отдельную подгруппу женщин с детьми младше трех лет. Выбор возрастных границ детей связан с тем, что три года — возраст, с которого по российскому законодательству гарантируется право на место в детском саду, а семь лет соответствует началу школьного обучения. На каждом из этих этапов у женщин расширяются возможности занятости и появляются новые социальные контакты, что потенциально может влиять на переживание субъективного одиночества. В дескриптивной части женщины с детьми дополнительно сравниваются с мужчинами, имеющими детей тех же возрастов, что позволяет подтвердить различия по полу и обосновать фокус на этой группе.

			В модели включен широкий набор социально-­демографических и экономических характеристик респондентов, в том числе возраст (контроль на возраст внутри группы в годах), пол (за исключением моделей для женщин с маленькими детьми), уровень образования, наличие партнера и детей (в моделях для молодежи и старшего поколения), тип населенного пункта, наличие и формат занятости, а также субъективная оценка материального положения. Дополнительно учитывались частота общения с друзьями и родственниками как показатель фактического одиночества, общая удовлетворенность жизнью и наличие регулярной физической нагрузки как характеристика образа жизни. В модели для лиц старшего возраста отдельно контролировалось наличие внуков. Для женщин с маленькими детьми использовалась переменная согласия или несогласия с утверждением о том, что семейные обязанности мешают делать то, что им хотелось бы. Эта переменная позволяет косвенно учитывать отношение к сложившейся жизненной ситуации и может рассматриваться и как прокси-­индикатор неудовлетворенности семейной жизнью.

			В число независимых переменных включены личностные характеристики: показатели модели «Большой пятерки» — экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту, измеренные с помощью краткого опросника (Erlich, Litwin 2019); показатели депрессии и тревожности по шкале PHQ-4 (Kroenke et al. 2009); а также показатели потребности в общении и склонности воспринимать одиночество как ресурсное и позитивное состояние, измеренные с помощью краткого дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО–3к (см.: Осин, Леонтьев 2013). Подробное описание использованных шкал и анализ их надежности представлены в одной из предыдущих публикаций авторов (Карева и др. 2024).

			Результаты анализа

			Полученные оценки показывают, что по «мягкому» критерию к субъективно одиноким можно отнести около четверти россиян в возрасте 20–74 лет (25,5 %), а по «жесткому» — 11,4 %. При этом уровень субъективного одиночества статистически значимо выше среднего среди молодежи и женщин с маленькими детьми (рис. 1). У женщин уровень субъективного одиночества несколько снижается по мере увеличения возраста ребенка. Среди мужчин с детьми такой зависимости не наблюдается: показатели одиночества в этой группе оказываются ниже средних при использовании «мягкого» критерия и близкими к средним — при использовании «жесткого».

			Среди респондентов старшего возраста доля субъективно одиноких составила 18,7 % по «мягкому» критерию и 7,9 % по «жесткому», что также ниже средних значений по выборке. Это может быть связано как с адаптацией к новому этапу жизненного пути и более высокой склонностью воспринимать одиночество как позитивное состояние, позволяющее осмыслить жизненный опыт (Глозман и др. 2020), так и с особенностями выборки, не включающей самые старшие возрастные группы, где проблема одиночества может проявляться острее. Тем не менее пожилые респонденты сохраняются в дальнейшем анализе для сопоставления факторов одиночества в разных группах населения.

			Результаты регрессионного анализа представлены в электронном приложении (табл. 1). Колонки А соответствуют моделям с «мягким» определением одиночества, а колонки Б — с «жестким». Тестирование различных конфигураций моделей, в том числе с исключением незначимых параметров, показало устойчивость результатов с точки зрения направленности коэффициентов, поэтому далее представлены модели с полным набором регрессоров. В таблице приведены отношения шансов для рассматриваемых групп населения относительно референтных категорий, а также стандартные ошибки для полученных значений.

			Примечательно, что возраст, пол и субъективная оценка материального положения не имеют значимой связи с одиночеством ни в одной из групп, где этот эффект тестировался. Субъективное одиночество оказывается связанным с другими факторами.

			У молодежи субъективное одиночество связано с личностными характеристиками, прежде всего доброжелательностью и нейротизмом 6, а также эмоциональными состояниями: депрессией, тревожностью, зависимостью от общения и (не)удовлетворенностью жизнью. При этом направление связи между одиночеством и эмоциональными состояниями может быть двусторонним: зависимость от общения, как и склонность к депрессии и тревожности, связаны с повышенными рисками одиночества во всех рассматриваемых группах населения.

			
				6	Черта личности, связанная с эмоциональной нестабильностью и повышенной тревожностью.

			

			В старшем возрасте более высокие риски одиночества связаны с проживанием в селах и поселках городского типа, что может быть обусловлено более частыми переездами детей в другие населенные пункты. Кроме того, значимыми факторами оказываются отсутствие партнера, редкое общение с друзьями и семьей. Отсутствие партнера оказывается наиболее значимым фактором. Более низкие шансы субъективного одиночества связаны с занятостью вне дистанционного формата. Кроме того, в старшем поколении снижение вероятности одиночества по «мягкому» критерию связано с регулярной физической нагрузкой. Вероятно, спорт выступает для пожилых не только формой физической активности, но и способом поддержания социальных контактов; такую связь подтверждают и некоторые исследования (Franke et al. 2021). При использовании «жесткого» критерия эта связь исчезает, что может свидетельствовать о меньшей склонности респондентов с выраженным переживанием одиночества включаться в подобные практики. Среди личностных характеристик для пожилых значимыми оказываются экстраверсия, связанная с более низкими рисками одиночества при использовании «мягкого» критерия, а также нейротизм и открытость опыту, связанные с более высокими рисками одиночества. При этом связь с открытостью опыту сохраняется и при переходе к «жесткому» критерию.

			Для женщин с маленькими детьми характерно отсутствие значимой связи между партнерским статусом и рисками субъективного одиночества: наличие постоянного партнера или супруга не связано со снижением вероятности одиночества. Не проявляют значимой связи с одиночеством и личностные характеристики. Если для молодежи и пожилых включение черт личности по модели «Большой пятерки» улучшает качество моделей по критериям R2 и AIC, то для женщин с детьми такого эффекта не наблюдается. В этой группе субъективное одиночество по «мягкому» критерию связано с зависимостью от общения, склонностью к депрессии и тревожности, (не)удовлетворенностью жизнью, отсутствием регулярной физической нагрузки (только при наличии детей до трех лет), субъективно воспринимаемыми ограничениями, связанными с семейными обязанностями, а также отсутствием работы. Для женщин с детьми младше трех лет связь с отсутствием работы проявляется только при использовании «жесткого» критерия одиночества.

			Полученные результаты позволяют предположить, что для женщин с маленькими детьми ключевую роль играет дефицит регулярных социальных контактов вне семьи — в том числе связанных с работой и другими формами взаимодействия. Именно ограниченность такого общения, по-видимому, коррелирует с усилением негативных эмоциональных состояний. Среди женщин с детьми самого младшего возраста субъективное одиночество особенно тесно связано с проявлениями депрессии и тревожности.

			Обсуждение результатов

			Полученные результаты позволяют описать различия в механизмах формирования субъективного одиночества разных групп российского населения, а также обозначить направления дальнейших исследований и потенциально значимые аспекты социальной поддержки. Исследование показывает, что субъективное одиночество может быть характерно для людей разных возрастов и социальных групп, однако факторы, связанные с его переживанием, существенно различаются. Возраст сам по себе не выступает универсальным фактором одиночества, а его влияние во многом определяется жизненным опытом и особенностями социальной ситуации человека. Так, отсутствие партнера связано с более высокими рисками субъективного одиночества как среди молодежи, так и среди представителей старшего поколения, однако для пожилых эта связь оказывается более выраженной, что согласуется с выводами зарубежных исследований (Luhmann, Hawkley 2016). Полученные результаты указывают на необходимость учета специфики разных групп населения при разработке мер социальной поддержки, направленных на снижение негативных последствий одиночества.

			Особого внимания заслуживает положение женщин с маленькими детьми. Результаты показывают, что наряду с молодежью именно эта группа характеризуется высокими рисками субъективного одиночества. При этом негативные эмоциональные состояния матерей могут отражаться не только на их собственном благополучии, но и на здоровье и благополучии детей. Тот факт, что родительство связано с более высокими рисками субъективного одиночества матерей, но не отцов, может объясняться тем, что родительская идентичность и связанные с ней социальные ожидания в большей степени проявляются именно у женщин (Simon 1992). Полученные результаты также согласуются с интеракционистским подходом Вайса (Weiss 1973), согласно которому важным триггером одиночества становится изменение социальной среды. В случае женщин с маленькими детьми такое изменение связано с временным выпадением из профессионального и частично дружеского круга общения в первые годы жизни ребенка. Значимость отсутствия занятости и дефицита социальных контактов вне семьи указывает на важность внешних форм взаимодействия для поддержания эмоционального благополучия матерей.

			В этом контексте показательно, что программы, направленные на поддержку социальных связей, досуговой, спортивной и культурной активности, преимущественно ориентированы на старшее поколение. Между тем положение женщин с маленькими детьми также требует внимания как со стороны исследователей, так и в рамках сферы социальной поддержки. Речь может идти о развитии условий для частичной занятости, расширении доступной инфраструктуры ухода за детьми, а также создании возможностей для социальных и коммуникативных практик вне семьи. Полученные результаты показывают и то, что меры, направленные на снижение одиночества, не могут строиться на предположении о единообразии этого состояния и универсальности способов его преодоления. Расширение возможностей коллективного досуга и совместных активностей может отвечать потребностям лишь части одиноких людей.

			Значимость личностных характеристик различается между группами населения и снижается при переходе к «жесткому» определению одиночества. Для женщин с маленькими детьми личностные характеристики и вовсе не оказываются значимыми. В то же время отдельные личностные особенности могут быть связаны с различиями в способах включения в социальные практики. Так, экстраверсия связана с более низкими рисками одиночества среди пожилых, и она же может способствовать более активному участию в коллективных мероприятиях и программах, включая практики «Активного долголетия». Напротив, более высокий уровень открытости опыту связан с повышенными рисками одиночества в старшем возрасте. Это может указывать на более высокую чувствительность к качеству социальных взаимодействий и ограниченности доступной социальной среды. Высокий нейротизм, связанный с эмоциональной нестабильностью и тревожностью, ассоциирован с более высокими рисками субъективного одиночества как среди молодежи, так и среди пожилых. Эти результаты указывают на значимость программ поддержки ментального здоровья, профилактики тревожных состояний и развития практик совладания со стрессом.

			Ограничением этого исследования стало включение в анализ трех значимо различающихся групп населения, выделенных по разным основаниям — возрасту, полу и наличию детей. Каждая из этих групп требует более детального самостоятельного анализа. Вместе с тем результаты позволяют предположить, что повышенные риски субъективного одиночества могут быть характерны и для других социальных и профессиональных групп, особенности образа жизни которых ограничивают возможности устойчивого социального взаимодействия. Не меньший интерес представляют и группы населения с относительно низкими рисками одиночества, анализ которых может способствовать более глубокому пониманию механизмов формирования и преодоления этого состояния.
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			Factors Associated with Subjective Loneliness among Young People, Older Adults, and Women with Young Children in Russia

			This article examines the factors associated with subjective loneliness among young people, older adults, and women with young children in Russia. The study is based on an online survey conducted in 2023, which used a representative sample of Russians aged 20–74 (N=6557). The authors demonstrate that the level of subjective loneliness is statistically significantly higher than the sample average among young people and women with young children, particularly those with children under the age of three, and lower among 60–74 year olds. Logistic regression analysis reveals that factors associated with loneliness vary across the population groups. Among young people, significant factors include personality traits such as agreeableness and neuroticism, life dissatisfaction, and manifestations of depression, anxiety, and social dependence. Among older adults, a higher risk of subjective loneliness is associated with an absence of a partner, infrequent communication with friends and family, and residence in rural areas or urban-type settlements. Conversely, lower risks are associated with non-remote employment and regular physical activity. Among women with young children, subjective loneliness is primarily associated with a lack of social contacts outside the family, unemployment, emotional distress, and subjectively perceived restrictions related to family responsibilities. The authors conclude that the mechanisms underlying subjective loneliness are heterogeneous, and that social support measures and policies aimed at reducing the negative consequences of loneliness should consider the specific characteristics of different population groups.

			Key words: subjective loneliness, older adults, youth, women with young children, social support
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			Рис. 1. Распространенность одиночества в анализируемых группах
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			Родительский потенциал отцовв замещающих семьях

			Статья посвящена анализу родительского потенциала приемных отцов и факторов, определяющих их вовлеченность в воспитание детей в замещающих семьях. Эмпирическую основу исследования составили материалы фокус-­групп со специалистами, работающими с приемными семьями, и глубинных интервью с приемными матерями, проведенных в Санкт-­Петербурге в 2024 г. Теоретико-­методологическая рамка включает концепцию родительского потенциала, подходы к профессионализации замещающего родительства, теорию социального капитала и исследования маскулинности. На основе анализа эмпирических данных выделены четыре типа отцовства — партнерский, функциональный, традиционный и пассивный, различающиеся степенью вовлеченности, характером взаимодействия с ребенком и способами реализации родительской роли. Показано, что родительский потенциал отцов носит неоднородный характер и реализуется по-разному в зависимости от сочетания индивидуальных ресурсов, семейной динамики и институциальных условий. Особое внимание уделено анализу барьеров вовлеченности отцов, среди которых выделены гендерные нормы, ограниченная способность к эмоциональной рефлексии, посредническая роль матерей и несоответствие существующих форматов социальной поддержки мужским моделям взаимодействия. Показано, что низкая и неравномерная включенность отцов в практики сопровождения обусловлены не только индивидуальными установками, но и институциальным дизайном системы поддержки. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости перехода от универсальных моделей социальной помощи к дифференцированным подходам, учитывающим типологические различия отцовства и специфику мужского участия в родительстве. Статья вносит вклад в изучение гендерных аспектов социальной политики и практик поддержки замещающих семей.

			Ключевые слова: замещающая семья, приемное отцовство, родительский потенциал, социальная политика, маскулинность
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			Активная государственная политика, направленная на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, позволила за последнее десятилетие сократить численность воспитанников сиротских учреждений на 66 % (Geneva.mid.ru 2024). Однако к настоящему времени потенциал экстенсивного роста замещающих семей, по-видимому, исчерпан: динамика семейного устройства стабилизировалась, а количество детей, передаваемых в семьи, лишь незначительно превышает число вновь выявляемых. В 2021–2024 гг. разрыв составлял 4–5 %. На этом фоне сохраняется и приобретает все большую значимость обратный процесс — возврат детей из семей в детский дом (Министерство просвещения РФ 2025). По имеющимся оценкам, ежегодно фиксируется около пяти тыс. вторичных отказов, при этом их доля постепенно увеличивается и достигает почти 8 % от числа детей, устроенных в замещающие семьи (Попова, Шкурова 2024).

			Деинституциализация сиротства рассматривается как ключевое направление социальной политики современной России, предполагающее не только сокращение числа детей в институциях, но и перестройку всей системы поддержки в сторону профилактики сиротства и индивидуализации форм семейного устройства (Ярская-­Смирнова и др. 2015: 160). Существенную роль в этом процессе играют институциальные механизмы сопровождения замещающих семей, включая подготовку родителей и развитие инфраструктуры поддержки (Постановление Правительства 2014; Альшанская и др. 2017). В дальнейшем в статье понятия «приемная» и «замещающая» семья используются как синонимы: несмотря на их различие в нормативно-­правовом смысле, в исследовательской и практической традиции они нередко применяются как взаимозаменяемые для обозначения различных форм семейного устройства детей, не связанных с родителями биологическим родством.

			В последние годы в нормативных документах усиливается внимание к вовлеченному отцовству (Правительство Санкт-­Петербурга 2012; Правительство РФ 2014; Указ… 2021). Однако, несмотря на декларируемые изменения, система поддержки по-прежнему в значительной степени ориентирована на матерей и воспроизводит традиционное распределение родительских ролей. Недостаток программ, адресованных мужчинам, отражает не только социокультурные установки, но и институциальный гендерный перекос в социальной политике (Липасова 2015).

			Сложная динамика устройства и адаптации детей в замещающих семьях усиливает интерес к приемной семье как социальному институту, в котором значимую, но недостаточно изученную роль играет отец. Тема приемного отцовства в современном научном поле остается слабо разработанной. Это связано как с ограниченной доступностью исследуемой группы, обусловленной, в частности, практикой сохранения тайны усыновления, так и с устойчивым восприятием матерей в качестве основных субъектов заботы о детях. Несмотря на то, что большинство замещающих семей являются полными, отцы значительно реже оказываются в фокусе исследований и практик социальной поддержки. Как показывают обзоры литературы, даже при включении отцов в выборки результаты интерпретируются преимущественно через призму материнства и редко приводят к формулированию рекомендаций, адресованных мужчинам (Ethie, Harty 2022). Аналогичная тенденция характерна и для сферы социальной поддержки, ориентированной преимущественно на матерей, что ограничивает доступ отцов к ресурсам и снижает их вовлеченность в воспитание приемных детей (Malette et al. 2021).

			Несмотря на ограниченное внимание к отцам в исследованиях и практике, их вклад в функционирование замещающей семьи является принципиально значимым. Участие отца связано с более устойчивыми супружескими отношениями, снижением родительского стресса и повышением удовлетворенности родительской ролью (Mancinelli et al. 2021). В то же время современное отцовство претерпевает изменения, смещаясь от традиционных моделей к более вовлеченным и заботливым формам, ориентированным на эмоциональное взаимодействие с ребенком и его потребности (Newstone 2000; Doucet 2006; Riggs et al. 2010; Heslop 2019).

			В этом контексте особое значение приобретает анализ родительского потенциала приемных отцов как совокупности ресурсов и ограничений их вовлеченности в воспитание ребенка. Несмотря на признание значимости участия отца в жизни замещающей семьи, данная проблематика в российской исследовательской повестке остается недостаточно разработанной (Безрукова, Голубь 2012; Мигунова 2020).

			Цель статьи — проанализировать родительский потенциал приемных отцов и определить, как его особенности связаны с практиками социальной поддержки. В рамках исследования рассматриваются представления специалистов и приемных матерей об отцах, выделяются ресурсы и ограничения их вовлеченности в воспитание ребенка, а также анализируются формы поддержки. Предполагается, что уровень родительского потенциала связан с тем, насколько мужчина принимает родительскую роль, насколько конструктивна его мотивация и развиты родительские навыки, а также с тем, как он понимает специфику замещающего отцовства.

			Теоретическая рамка

			Анализ приемного отцовства в работе строится вокруг понятия родительского потенциала, под которым понимается совокупность ресурсов родителя (потребностей, готовности, способностей), определяющих успешность выполнения родительской роли (Безрукова, Самойлова 2017). Специфика родительского потенциала приемных отцов рассматривается через двой­ственную природу замещающего родительства. С одной стороны, оно включает элементы профессиональной деятельности (Багирова, Шубат 2014), ориентированной на результат и эффективность воспитания, с другой — предполагает эмоциональную вовлеченность, выстраивание отношений с ребенком и участие в повседневных практиках заботы (Егорова, Мыкалова 2023). Это сочетание задает внутренние противоречия и во многом определяет вариативность отцовских практик.

			Для более точного анализа вовлеченности отцов в воспитание применяется концепция социального капитала, позволяющая рассматривать отцовство как процесс передачи ресурсов, реализуемый в устойчивых и доверительных отношениях между родителем и ребенком (Бурдье 2002; Коулман 2001:132), в полной мере раскрывающихся только в устойчивых доверительных отношениях. В этом контексте родительский потенциал проявляется не только в индивидуальных характеристиках отца, но и в качестве семейных взаимодействий и степени включенности в них. Дополнительное объяснительное значение имеют подходы, анализирующие маскулинность. Они позволяют интерпретировать трудности принятия родительской роли, ограничения эмоциональной вовлеченности и нежелание обращаться за поддержкой как следствие устойчивых гендерных норм и ожиданий (Кон 2009). Вовлеченность отцов в этом случае рассматривается как результат взаимодействия личностных установок, семейной динамики и институциональных условий, включая доступность и формат социальной поддержки (Рождественская 2020; Безрукова, Самойлова 2024). С этим связано и значение гомосоциальных форм взаимодействия, в рамках которых мужчины получают возможность обсуждать опыт отцовства и получать поддержку в однородной среде (Kimmel, Messner 2009). Такие формы могут выступать важным ресурсом формирования и реализации родительского потенциала.

			Таким образом, предложенная теоретическая рамка позволяет рассматривать родительский потенциал приемных отцов как совокупность ресурсов и ограничений их вовлеченности, формирующихся на пересечении индивидуальных характеристик, семейных взаимодействий и институциальных условий. В дальнейшем анализ будет строиться вокруг трех взаимосвязанных измерений: ресурсного потенциала отцов, ограничений и барьеров его реализации, а также механизмов вовлеченности в воспитание детей, включая формы социальной поддержки и повседневные практики отцовства. Такое разграничение позволяет выявить и описать устойчивые модели отцовского участия.

			Методология исследования

			Эмпирическую основу статьи составляют материалы двух фокус-­групп со специалистами и полуструктурированных интервью с приемными матерями, собранные в мае–октябре 2024 г. в Санкт-­Петербурге. Такой дизайн позволяет сопоставить профессиональные интерпретации и повседневный опыт замещающего родительства. В фокус-­группах приняли участие 11 специалистов, работающих с приемными семьями. Это специалисты по социальной работе, психологи, руководители профильных организаций, сотрудники органа опеки, имеющие не менее пяти лет профессионального опыта. Дополнительно проведено интервью с руководителем центра социальной помощи семье и детям. В исследовании также приняли участие 15 матерей в возрасте от 38 до 55 лет, воспитывающих приемных детей совместно с супругом. Большинство информанток имеют опыт воспитания как кровных, так и приемных детей. Критерием включения был стаж воспитания приемного ребенка не менее года. Информанты набирались через государственные и негосударственные центры социальной помощи семье и детям.

			Интервью направлены на реконструкцию представлений о роли приемного отца, особенностях его вовлеченности в воспитание ребенка, распределении обязанностей в семье, возникающих трудностях и опыте обращения за социальной поддержкой. Анализ данных включал транскрибирование интервью и их последующее тематическое кодирование. Оно носило преимущественно индуктивный характер, с последующим соотнесением выделенных категорий с теоретическими понятиями, используемыми в исследовании. На основе кодов сформированы укрупненные тематические категории, позволившие выделить типы вовлеченности отцов, ресурсы и ограничения их родительского потенциала. Достоверность интерпретации обеспечивалась за счет методологической и исследовательской триангуляции, включая сопоставление данных, полученных от разных групп информантов.

			Ограничением данного этапа исследования является отсутствие прямых интервью с приемными отцами: анализ основан на восприятии их роли со стороны матерей и специалистов. Это смещает фокус в сторону внешней оценки отцовства и требует осторожности в интерпретации субъективных характеристик, однако позволяет выявить устойчивые представления и практики, формирующиеся в системе взаимодействия семьи и институциальной поддержки. На следующем этапе планируется анализ интервью с отцами, что позволит сопоставить позиции разных акторов, а также уточнить и дополнить полученные выводы.

			Характеристики родительского потенциала отцов

			Анализ материалов интервью и фокус-­групп показывает, что приемные отцы в целом обладают выраженным родительским потенциалом, который проявляется в устойчивой ориентации на семью, ответственности за ее благополучие и готовности включаться в воспитание детей. Матери и специалисты сходятся в оценке отцов как надежных, вовлеченных и ориентированных на долгосрочные семейные отношения: «Этот мужчина никогда не бросит своих детей — не отвернется и не уйдет. Он всегда у них будет. Я спокойно могу детей с ним оставить и уехать в командировку. Могу на него положиться» (м., 55 л., трое детей., 1 пр.) 4. Вместе с тем этот потенциал реализуется неоднородно. Различия касаются прежде всего характера вовлеченности: от эмоционально включенного и партнерского участия до формального выполнения обязанностей или дистанцированной позиции. Эти различия позволяют говорить об устойчивых моделях отцовства, которые структурируют практики взаимодействия с детьми и способы использования доступных ресурсов. На основе анализа эмпирических данных можно выделить четыре типа приемного отцовства: партнерский, функциональный, традиционный и пассивный. Эти типы различаются по степени вовлеченности, характеру взаимодействия с ребенком и способам реализации родительского потенциала.

			
				4	Здесь и далее приемная мать — м., приемный ребенок — пр.

			

			Партнерский отец

			Партнерский тип отцовства характеризуется высокой степенью вовлеченности, эмоциональной близостью и ориентацией на сотрудничество в семье. В данном случае родительский потенциал реализуется через устойчивые и доверительные отношения с ребенком, в которых формируется и передается социальный капитал семьи. Одновременно этот тип отражает отход от традиционных моделей маскулинности, основанных на дистанции и доминировании, в пользу более гибких и вовлеченных практик отцовства.

			Для партнерских отцов участие в жизни ребенка не сводится к выполнению обязанностей, а становится значимой частью повседневных отношений, включающей как практики заботы, так и эмоциональное взаимодействие. Они активно включены в воспитание, стремятся понимать потребности ребенка и выстраивать с ним устойчивый контакт, что способствует формированию доверительных отношений в семье. Эмоциональная включенность проявляется не только в декларативной любви к детям, но и в готовности проводить с ними время, разделять повседневные активности и поддерживать их в различных жизненных ситуациях: «Мне нравится его взаимодействие с ребенком. Он помогает и в бытовых вопросах: записаться к врачу, напомнит, я не держу в голове все эти прививки, хорошо с ним поиграет, интересные вещи до него донесет» (м., 38 л., 1 пр.) Значимым элементом партнерского отцовства является ориентация на сотрудничество с супругой и гибкое распределение родительских ролей. В таких семьях отцы не ограничиваются вспомогательной функцией, а готовы брать на себя значительную часть повседневных обязанностей, включая ситуации, требующие полной замены матери в заботе о детях: «Если жена попадет в больницу, папа будет выполнять все обязанности. Будет готовить, водить в садик, будет замещать, делать и спать укладывать» (м., 40 л., четверо детей, 2 пр.)

			Описанные характеристики позволяют рассматривать партнерский тип отцовства как модель с выраженным ресурсным потенциалом. Он основан на сформированной отцовской идентичности, высокой ценности семьи и детей, эмоциональной вовлеченности и способности выстраивать устойчивые отношения с ребенком, а также на партнерской модели взаимодействия с супругой, выражающейся в гибком распределении родительских ролей и активном участии в повседневных практиках заботы. В совокупности эти характеристики обеспечивают высокий уровень включенности отца в воспитание и устойчивость семейных взаимодействий.

			При этом высокий уровень эмоциональной вовлеченности и ориентация на поддерживающие отношения могут сопровождаться рядом ограничений. Наиболее типичными являются чрезмерная мягкость, размытые границы во взаимодействии с ребенком и склонность к попустительству. Стремление сохранить эмоциональный контакт и избежать конфликтов иногда приводит к снижению требовательности и затрудняет выстраивание устойчивых правил и дисциплины: «Папа очень мягкий. С ее характером нужно быть более жестким. А он нет, с ней все уси-пуси, мне: "Ты понимаешь, что она пережила?"» (м., 46 л., двое детей, 1 пр.). «У нашего папы все хорошо, все нормально, все наладится. Если ­кто-то себя плохо ведет, ничего страшного» (м., 41 г., 2 пр.).

			Функциональный отец

			Функциональный тип отцовства соотносится с «профессиональной» моделью родительства, в которой акцент делается на результативности и выполнении родительской роли. В этом случае родительский потенциал реализуется прежде всего через действия и выполнение обязанностей, тогда как эмоциональная составляющая отцовства оказывается менее выраженной. Социальный капитал семьи при этом формируется, но реализуется не в полной мере из-за ограниченности эмоционального взаимодействия. Одновременно данный тип частично воспроизводит элементы традиционной маскулинности, предполагающие сдержанность в выражении чувств и ориентацию на функциональное выполнение обязанностей.

			Для таких отцов участие в воспитании носит преимущественно практический характер: они включены в решение повседневных задач, обеспечивают стабильность и порядок, но не всегда стремятся к эмоциональному контакту с ребенком. Их вклад часто воспринимается как «невидимый», но необходимый, поскольку связан с обеспечением функционирования семьи: «Самый большой плюс, что он просто нас обеспечивает, мы можем жить на то, что он делает» (м., 38 л., 1 пр.). Рациональный подход к воспитанию проявляется в стремлении действовать эффективно и «правильно», опираясь на здравый смысл и накопленный жизненный опыт. Такие отцы, как правило, обладают устойчивыми социальными и профессиональными позициями, что усиливает их роль как опоры семьи и источника ресурсов.

			Описанные характеристики позволяют рассматривать функциональный тип как модель с выраженным инструментальным ресурсом. Он основан на ответственности, надежности, способности принимать решения и обеспечивать стабильность семейной жизни. Вместе с тем этот потенциал реализуется преимущественно на уровне действий, тогда как эмоциональная составляющая родительства оказывается менее выраженной.

			Ограничения данного типа связаны прежде всего с эмоциональной дистанцией и ограниченной глубиной взаимодействия с ребенком. Недостаток эмпатии и слабая ориентация на коммуникацию могут затруднять формирование доверительных отношений, особенно в ситуациях, требующих эмоциональной поддержки.

			Традиционный отец (контролирующий)

			Традиционный тип отцовства напрямую соотносится с нормативными моделями маскулинности, в которых отцовская роль определяется через контроль, власть и ответственность за поддержание порядка в семье. В этом случае родительский потенциал реализуется преимущественно через управление и дисциплинарные практики, тогда как эмоциональная составляющая взаимодействия с ребенком оказывается ограниченной. Социальный капитал формируется, но в меньшей степени основан на доверии и близости, а в большей — на иерархии и подчинении.

			Для таких отцов участие в воспитании выражается прежде всего в установлении правил, контроле поведения и требовательности к детям. Контроль выступает основной формой включенности в семейную жизнь и способом реализации отцовской роли: «У него все должно быть под контролем. Или звонит, на видео: "Ты где? Быстро!" Четырнадцатилетнему сыну: Я… Я… Контроль у него бешеный» (м., 40 л., четверо детей, 2 пр.). Ориентация на дисциплину и «правильное» поведение сочетается с высокой степенью ответственности и включенности в управление семейной жизнью. Такие отцы стремятся задавать рамки и обеспечивать соблюдение правил, что может восприниматься как важный элемент воспитательного процесса.

			В таком варианте отцовства ключевым ресурсом выступает способность устанавливать правила и поддерживать дисциплину, обеспечивая управляемость семейной жизни. Ориентация на контроль и требовательность позволяет задавать четкие рамки поведения и поддерживать порядок, однако реализуется преимущественно через иерархические формы взаимодействия, что ограничивает развитие доверительных отношений с ребенком.

			Ограничения данного типа связаны с гиперконтролем, жесткостью в коммуникации и недостатком эмоционального контакта. Взаимодействие с ребенком может сопровождаться резкими реакциями и недостаточной готовностью к объяснению и обсуждению, что усиливает напряженность в общении: «Иногда просто рявкнет: "Нет, нельзя!". Вместо того, чтобы ­как-то объяснить, он жестче действует. Не всегда обоснованно. Он на него гаркнет или ­что-нибудь такое скажет» (м., 38 л., 1 пр.).

			Пассивный отец

			Пассивный тип отцовства характеризуется дистанцированностью и передачей основной ответственности за воспитание ребенка матери. В данном случае родительский потенциал реализуется минимально: участие отца ограничивается формальным присутствием в семье и согласием на принятие ребенка, тогда как инициатива и повседневная забота сосредоточены на стороне супруги. Социальный капитал практически не формируется в рамках отношений «отец — ребенок», а отцовская идентичность остается слабо выраженной.

			Для таких отцов характерна вовлеченность через супругу: они не препятствуют принятию ребенка в семью, но и не занимают активной позиции в процессе воспитания. Их участие носит опосредованный характер и часто ограничивается выполнением отдельных функций или поддержкой решений матери. Подобная позиция может восприниматься как нейтральная или даже приемлемая на этапе создания семьи, однако в дальнейшем приводит к смещению всей нагрузки на одного родителя.

			Поведенческий паттерн пассивного отцовства проявляется в минимальном участии в воспитании и уходе от ответственности за взаимодействие с ребенком. Это особенно заметно в ситуациях, требующих включенности и инициативы: «Зачастую конфликты в школе разгребать — это я, он не заморачивается. У нас папа только требует, чтобы они ­куда-то ходили, но при этом ничего не делает. Мама должна организовать досуг, записать, за ручку оттащить туда, а папа может оплатить это все» (м., 42 г., двое детей,1 пр.).

			Ограничения данного типа связаны с низкой вовлеченностью, эмоциональной дистанцией и отсутствием инициативы в построении отношений с ребенком. Перекладывание родительских функций на мать снижает качество взаимодействия и препятствует формированию устойчивых связей. Наибольшие риски связаны с личностной незрелостью и неспособностью брать на себя ответственность за другого человека. В ряде случаев это сопровождается эгоцентризмом и отсутствием понимания самой сути родительства:

			Он добрый, всех любит, принял дочку сразу и совершенно спокойно, сказал: «Да, пожалуйста». Но есть доля инфантилизма, когда ответственность нести человек не готов. Он замкнут на своих интересах, сейчас это дочка уже чувствует. Играет в то, что ему интересно, идет туда, куда ему интересно. Он просто не понимает сути заботы, вкладывания, что такое строить отношения. Для меня это не отцовство. Любовь, она есть, но нет основной функции» (м., 50 л., 1 пр.).

			В крайних проявлениях пассивного типа возможны трудности с принятием ребенка и формированием эмоциональной близости, что дополнительно снижает потенциал отцовского участия: «…и сейчас ребенок пахнет моим ребенком и мне доставляет это удовольствие, а мужу этот запах кажется чужим, и он пока не справляется с этим, не чувствует своей» (м., 40 л, 1 пр.).

			Поддержка приемных отцовв развитии родительского потенциала

			Анализ данных фокус-­групп показывает, что вовлеченность приемных отцов определяется не только их индивидуальными характеристиками, но и институциальными условиями системы поддержки, в рамках которой формируются возможности и ограничения отцовского участия. Практики социальной помощи, включая обучение, консультирование и групповые форматы, одновременно выступают механизмами включения отцов в воспитание и воспроизводят барьеры, связанные с гендерными нормами и ожиданиями. В результате уровень и характер вовлеченности отцов оказываются зависимыми не только от их мотивации и ресурсов, но и от того, насколько предлагаемые формы поддержки соответствуют мужским моделям взаимодействия и представлениям о родительской роли.

			Механизмы вовлечения

			Вовлеченность приемных отцов формируется прежде всего через институциализированные практики обучения и сопровождения, которые задают рамки освоения родительской роли. Ключевым механизмом выступает обучение в школе приемных родителей (ШПР), где происходит не только передача знаний, но и переосмысление отцами своей роли, формирование базовой компетентности и запуск процессов личностного изменения. По наблюдениям специалистов прохождение ШПР способствует повышению осознанности и ответственности, а также расширяет репертуар взаимодействия с ребенком:

			Приемное отцовство от кровного отличается фактом прохождения ШПР. И если отец потенциальный выжил, не сбежал, выдержал все переговоры с психологом, прочитал заключение и не получил инфаркт и не бросил эту супругу, то он уже большой молодец и умница. Он начинает использовать другую лексику, он начинает читать книжки, у него появляется ­какой-то минимальный психологический инструментарий в голове (П., с. р. 39 л.).

			Вовлеченность отцов усиливается и через постепенное включение в практики взаимодействия со специалистами. Хотя на ранних этапах участие носит обязательный характер, в дальнейшем оно становится добровольным и зависит от возникновения конкретных проблем и готовности к обращению за помощью. При этом наблюдается постепенное, хотя и ограниченное, расширение участия отцов в таких практиках: «Отцы появляются, ­что-то говорят, обращаются за помощью. Их единицы, но они уже есть» (СР, с. р. 20 лет).

			Дополнительным механизмом вовлечения выступают групповые и образовательные форматы, ориентированные на обсуждение конкретных практических вопросов. Для отцов значимыми оказываются темы, связанные с повседневными трудностями воспитания и взаимодействия с детьми, которые позволяют им соотнести собственный опыт с опытом других родителей: «Они спрашивают: "Как мне научиться быть отцом этому ребенку?"» (П, с. р. 19 л.).

			Барьеры отцовского потенциала

			Ограниченная вовлеченность приемных отцов обусловлена совокупностью устойчивых барьеров, связанных с гендерными нормами и институциальными особенностями системы сопровождения. Ключевым фактором выступает нормативное представление о маскулинности, в рамках которого обращение за помощью воспринимается как признак слабости и неспособности самостоятельно справляться с проблемами. По наблюдениям специалистов, мужчины значительно реже инициируют обращение за профессиональной поддержкой и чаще занимают дистанцированную позицию, даже при наличии объективных трудностей: «Очень редкий зверь на этом поле психологическом, чтобы сам пришел один мужчина по поводу детей. Обычно у него проблем нет: "Это у нее загоны, или ребенка почините, у меня отлично все"» (ПП, с. р. 18 л.).

			Нежелание обращаться за помощью усиливается страхом утраты статуса и необходимостью признания собственной некомпетентности, что противоречит ожиданиям, связанным с мужской ролью: «Очень сложно признать мужчине, что он не справился, и обратиться за помощью. Мы же воспитывали мужиков мужикастых, и все ждут, что он сам точно должен все порешать, а не получается» (С, с. р. 15 л.). Дополнительным барьером выступает недоверие к специалистам, особенно в ситуациях, когда помощь оказывают женщины. В этом случае взаимодействие осложняется восприятием профессиональной поддержки как угрозы мужскому авторитету:

			Подобно другим ситуациям, если человек переживает опыт тяжелый, травму, и это мужчина, то работать с трепетной женщиной в кабинете он не будет, ему смешно вообще. Для него работает признание, что он нормальный социумом в целом, что «Слушай, парень, у тебя все нормально, это сейчас так, это пройдет и это закончится»» (П, с. р. 39 л.).

			Мужчины, особенно с патриархальным подходом, часто не очень хотят слышать женщину: «Что вы тетки меня учите. У меня такой пацан, мужика ращу, и если я ему леща отвесил, то это между нами, мужицкие разговоры». А если бы здесь был мужчина, у него больше был авторитет. Потому что он бы сказал: «Я кроме того, что специалист, я еще и мужик». К­акие-то вещи мужчина услышит лучше» (ПП, с. р. 18 л.).

			Значительная часть барьеров связана с особенностями организации самой поддержки, в рамках которой взаимодействие с семьей чаще осуществляется через матерей. Такая модель снижает прямую включенность отцов и закрепляет их вторичную позицию в вопросах воспитания и обращения за помощью. Установки матерей также могут выступать барьером. В ряде случаев они воспроизводят традиционные представления о мужской роли и ограничивают возможности включения отцов в практики поддержки. В таких представлениях мужчина должен справляться с трудностями самостоятельно, без обращения за внешней помощью, что делает участие в программах сопровождения избыточным или даже нежелательным: «Оказать помощь папам невозможно, если они этого не хотят принять, поэтому бессмысленно все. И если мужчина нормальный, ему ничего не надо: он сам себе сделает и помощь, и семье, и детям. Помогать мужикам вообще не надо» (м., 55 л., 3 пр.)

			Значительным барьером выступает также недостаточная сформированность навыков эмоциональной рефлексии и коммуникации у мужчин. Отцы не только реже обращаются за поддержкой, но и часто не артикулируют возникающие трудности как проблему, требующую внешнего вмешательства. Ограниченный эмоциональный репертуар и затруднения в выражении чувств снижают вероятность обращения за помощью и делают саму идею профессиональной поддержки менее очевидной: «Не особо открытый. Он с трудом облекает свои чувства в слова, да и чувства у него — маленький диапазон. Поэтому трудно из него ­что-то вытащить» (м., 35 л., двое детей, 1 пр.).

			Несоответствие форматов поддержки

			Анализ данных фокус-­групп показывает, что значительная часть барьеров вовлечения приемных отцов связана с несоответствием форматов социальной поддержки мужским моделям взаимодействия и восприятия помощи. Несмотря на формальную доступность консультаций, образовательных программ и групповой работы, предлагаемые формы участия нередко ориентированы на коммуникативные и рефлексивные практики, более характерные для женщин, что снижает их привлекательность для мужчин.

			По наблюдениям специалистов, мужчины в большей степени ориентированы на конкретные, практико-­ориентированные формы взаимодействия и ожидают от поддержки четких решений и алгоритмов действий: «"Расскажите инструкции, что мне сделать, чтобы это закончилось, или не началось". Это больше ситуативная история «как мне ее решить сейчас». Мужчины более прагматично подходят «Дайте мне скрипт, гайд, чтобы раз, два, три, получить четыре» (П, с. р. 5 л.). При этом преобладающие форматы работы (обсуждение, рефлексия, групповая коммуникация) не всегда соответствуют этим ожиданиям, что приводит к снижению вовлеченности мужчин: «Мужчинам важнее деятельностные вещи, а их нет. Не про поговорить, а поделать. То, что предлагается, это формат женской деятельности. Сейчас часть мужчин просто отсеивается» (Р, с. р. 20 л.).

			В ответ на это специалисты отмечают необходимость развития альтернативных форматов поддержки, учитывающих особенности мужского взаимодействия, включая деятельностные и групповые практики, основанные на совместной активности и обмене опытом: «Ему нужны мужские клубы, где делают простые мужские дела: гаражный кооператив в свое время был прекрасным, работало великолепно. Рыбалка, футбол, выездной туризм, вместе, путь героя для пап» (П, с. р. 39 л.).

			Связь типологии отцов с практиками социальной поддержки

			Вовлеченность отцов в практики социальной поддержки различается в зависимости от типа отцовства, что делает универсальные форматы работы ограниченно эффективными. Различия касаются как готовности к обращению за помощью, так и предпочтительных форм взаимодействия со специалистами.

			Партнерский тип отцовства характеризуется наибольшей открытостью к профессиональной поддержке: такие отцы ориентированы на развитие коммуникации с ребенком, рефлексию собственного опыта и готовы включаться в консультативные и групповые форматы. Для них значимыми оказываются обсуждение сложных случаев и обмен опытом с другими родителями. Функциональные и традиционные отцы в меньшей степени ориентированы на рефлексивные формы работы и чаще воспринимают поддержку как источник конкретных знаний и практических решений. Их вовлеченность повышается в тех случаях, когда предлагаемые форматы имеют выраженную прикладную направленность и связаны с решением актуальных задач воспитания. При этом ориентация на контроль и результат может ограничивать их готовность к обсуждению эмоциональных аспектов взаимодействия с ребенком. Традиционные отцы, ориентированные на контроль, дисциплину и поддержание иерархии в семье, могут проявлять интерес к образовательным форматам, связанным с вопросами воспитания и формирования «правильного» поведения, но критически воспринимают формы работы, которые ставят под сомнение их авторитет или родительские стратегии. Пассивный тип отцовства характеризуется наименьшей вовлеченностью в систему поддержки. Участие таких отцов, как правило, опосредовано через супругу, а собственная инициатива в обращении за помощью практически отсутствует. В этих случаях более эффективными оказываются семейно-­ориентированные формы работы, предполагающие включение отца через совместные практики и взаимодействие с другими членами семьи.

			Таким образом, различия в моделях отцовства определяют не только характер взаимодействия с ребенком, но и способы включения в систему социальной поддержки. Это указывает на необходимость дифференцированного подхода к работе с отцами, учитывающего разнообразие моделей их участия и адаптирующего форматы помощи к их специфике.

			Заключение

			Проведенный анализ показывает, что родительский потенциал приемных отцов не является однородным и реализуется в различных моделях отцовства, отличающихся степенью вовлеченности, характером взаимодействия с ребенком и способами использования доступных ресурсов. Выделенная типология (партнерский, функциональный, традиционный и пассивный типы) позволяет рассматривать отцовство не как фиксированную роль, а как спектр практик, формирующихся на пересечении индивидуальных характеристик, семейной динамики и институциальных условий. Полученные результаты уточняют представление о родительском потенциале приемных отцов. С одной стороны, значительная часть мужчин демонстрирует высокий уровень ответственности, включенности и ориентации на семью, что свидетельствует о наличии важного ресурсного основания для вовлеченного отцовства. С другой стороны, выявленные ограничения (дефициты эмоциональной и коммуникативной компетентности, противоречия в принятии родительской роли, а также склонность к дистанцированным или контролирующим моделям взаимодействия) указывают на неоднородность этого потенциала и сложности его реализации.

			Основным результатом исследования является выявление институциальной обусловленности отцовской вовлеченности. Низкая и неравномерная включенность мужчин в практики социальной поддержки объясняется не только индивидуальными установками, но и особенностями самой системы сопровождения, которая в значительной степени ориентирована на матерей и не учитывает специфики мужских моделей взаимодействия. Барьеры участия формируются на пересечении гендерных норм, ограниченной готовности мужчин к эмоциональной рефлексии, посреднической роли матерей и несоответствия предлагаемых форматов поддержки запросам отцов.

			Анализ показывает, что эффективность социальной поддержки во многом зависит от ее способности учитывать различия между типами отцов. Партнерские отцы более открыты к рефлексивным и консультативным форматам, функциональные и традиционные — к прикладным и результат-­ориентированным формам, тогда как включение пассивных отцов требует опосредованных и семейно-­ориентированных практик. Это свидетельствует о необходимости перехода от универсальных моделей сопровождения к дифференцированному подходу, адаптированному к различным стратегиям отцовского участия. В более широком контексте результаты исследования указывают на ограниченность политики поддержки родительства, воспроизводящей гендерный перекос и недостаточно учитывающей роль отца в замещающей семье. Развитие программ, ориентированных на вовлечение мужчин, требует не только расширения их доступности, но и переосмысления форматов работы с учетом особенностей мужской социализации, коммуникации и участия в заботе о детях.
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			Fathers’ Parental Potential in Foster Families

			This article examines the parental potential of foster fathers and the factors that influence their involvement in childcare within foster families. The empirical basis of the study consists of focus group data collected from professionals working with foster families, as well as in-depth interviews conducted with foster mothers in St. Petersburg in 2024. The theoretical and methodological framework draws on the concept of parental potential, approaches to the professionalisation of foster parenting, social capital theory and studies of masculinity. The empirical analysis identified four types of fatherhood are (partner, functional, traditional, and passive), which differ in terms of their levels of involvement, patterns of interaction with the child and modes of role performance. The findings demonstrate that the parental potential of foster fathers is heterogeneous and is realised differently depending on the interplay of individual resources, family dynamics and institutional conditions. Particular attention is paid to the barriers to fathers’ involvement, including gender norms, limited capacity for emotional reflection, the mediating role of mothers, and the mismatch between existing support formats and male modes of engagement. The study shows that the low and uneven participation of fathers in support practices is not only due to individual attitudes, but also to the institutional design of the support system. The results highlight the need to move from universal models of social support towards differentiated approaches that consider typological differences in fatherhood and the specifics of male engagement in parenting. This article makes a valuable contribution to the study of the gendered aspects of social policy and support practices for foster families.
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			Студенческая вовлеченность в вузахДальнего Востока: региональныеособенности и вызовы образовательной политики

			Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров, что актуализирует вопросы качества высшего образования и формирования человеческого капитала в регионе. Одним из инструментов оценки образовательной среды в международной практике выступает концепция студенческой вовлеченности, рассматриваемая как индикатор участия студентов в образовательных практиках, способствующих обучению и развитию. Цель статьи заключается в выявлении особенностей студенческой вовлеченности в вузах ДВФО и определении их значения для образовательной политики региона. Эмпирическую основу исследования составляют данные всероссийского опроса студентов, проведенного в 401 вузе из 81 региона России (N=16118). В анализ включены три измерения студенческой вовлеченности: вовлеченность в работу в классе, социальная вовлеченность и нарушение требований учебного процесса. Результаты показывают, что студенты ДВФО демонстрируют менее благоприятный профиль вовлеченности по сравнению с большинством других федеральных округов: они реже участвуют в образовательной и социальной активности и чаще нарушают требования учебного процесса. При этом выявлены как общие для российской системы высшего образования закономерности вовлеченности, связанные с направлением подготовки, профессиональными планами и занятостью студентов, так и специфические особенности ДВФО. К последним относятся отсутствие выраженных гендерных и социально-­экономических различий в вовлеченности, более высокая вовлеченность студентов старших курсов, а также особенности вовлеченности студентов педагогических, гуманитарных направлений подготовки и обучающихся по целевому набору. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учитывать региональную специфику студенческой вовлеченности при разработке образовательной политики в ДВФО. Особое значение могут иметь меры, направленные на развитие образовательной среды, распространение активных образовательных практик и поддержку групп студентов, демонстрирующих повышенные риски снижения вовлеченности.

			Ключевые слова: студенческая вовлеченность, высшее образование, образовательная политика, Дальний Восток, человеческий капитал, качество образования
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			Вопрос обеспечения Дальневосточного федерального округа (ДВФО) квалифицированными кадрами остается одной из ключевых задач со­циально-­экономического развития региона (Гончарова и др. 2022). Несмотря на стратегическое значение региона для России, регион сталкивается с комплексом демографических, инфраструктурных и социально-­эко­номических проблем, включая миграционный отток населения и низкую привлекательность (Климанов, Казакова 2022; Латкин, Макиевская 2022). Важнейшим источником высококвалифицированных кадров выступают университеты, поэтому развитие высшего образования и науки рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной политики в регионе (Климанов, Казакова 2022; Костина, Орлова 2022). Однако дальневосточные вузы находятся в менее благоприятной ситуации по сравнению со многими университетами других федеральных округов. Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджетные места в ДВФО составляет 63,6 2, тогда как в среднем по России — 70,2 3. Кроме того, регион испытывает трудности не только с привлечением, но и с удержанием студентов. От четверти до трети обучающихся планируют переехать после окончания университета в другие регионы России (Хлыстов, Тураева 2022). В этих условиях осо­бое значение приобретает поиск механизмов, способных повысить качество подготовки выпускников даже при относительно низком уровне стартовой подготовки части абитуриентов.

			
				2	Расчеты выполнены автором на основе открытых данных проекта «Мониторинг качества приема в вузы» (https://ege.hse.ru/). Для расчета среднего балла ЕГЭ поступивших на бюджетные места в ДВФО использованы данные вузов 11 регионов округа. Показатель рассчитан как средневзвешенное значение с учетом численности студентов, зачисленных на бюджетные места.
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			Исследования показывают, что образовательная среда может компенсировать различия в исходной подготовке студентов, тогда как недостатки организации учебного процесса способны усиливать образовательное неравенство (Pascarella, Terenzini 1979; Reyes et al. 2012; Astin 1984; Osterholt, Dennis 2014). Одним из наиболее распространенных индикаторов качества образовательной среды выступает студенческая вовлеченность, которая широко используется для оценки качества высшего образования на институциональном и национальном уровнях (McCormick et al. 2013; Pascarella 2001; Coates 2005; Ross et al. 2011; Малошонок 2023 с).

			Несмотря на значительное внимание к проблемам кадрового обеспечения Дальнего Востока, роль образовательной среды университетов в формировании человеческого капитала региона изучена значительно слабее. В данной статье студенческая вовлеченность рассматривается как один из возможных механизмов компенсации различий в исходной подготовке студентов. Исследование направлено на ответ на два вопроса: отличается ли уровень студенческой вовлеченности в ДВФО от других федеральных округов России и какие особенности вовлеченности следует учитывать при разработке образовательной политики региона.

			Студенческая вовлеченностькак инструмент оценки качества высшего образования

			В современной исследовательской литературе существует множество определений студенческой вовлеченности (McCormick et al. 2013; Kahu 2013). В данной статье мы опираемся на подход, разработанный А. Астином и другими исследователями, где студенческая вовлеченность рассматривается как участие студентов в образовательных практиках, способствующих обучению и развитию (Astin 1984; Pace 1980; Kuh 2003; Ewell, Jones 1993; Pascarella, Terenzini 2005). Первоначально данный подход был разработан для оценки качества высшего образования с точки зрения вклада университета в формирование знаний, навыков и универсальных компетенций студентов (McCormick et al. 2013; Малошонок 2023 с). В основе концепции лежит предположение о том, что образовательные результаты зависят не только от исходных характеристик студентов, но и от их активности в образовательном процессе. Студенты приобретают знания и навыки через собственную деятельность, тогда как университет способен влиять на эту деятельность посредством создания образовательной среды и предоставления возможностей для участия в различных формах учебной и внеучебной активности (Pace 1980; Astin 1984; Kuh 2003). Согласно многочисленным исследованиям, чем выше вовлеченность студентов в эффективные образовательные практики, тем выше их образовательные достижения (Kuh 2007; Pascarella et al. 2010).

			Следствием такого подхода является представление о студенческой вовлеченности как о механизме, связывающем образовательную среду и образовательные результаты. Если исходный уровень подготовки студентов может существенно различаться, то качество образовательной среды способно усиливать или, напротив, компенсировать эти различия. Исследования показывают, что вовлекающая образовательная среда способствует академическим достижениям даже у студентов с менее благоприятными стартовыми ресурсами, тогда как недостатки организации образовательного процесса могут воспроизводить и усиливать существующие образовательные различия (Astin 1984; Pascarella, Terenzini 2005). Высокий уровень вовлеченности свидетельствует о распространенности практик, способствующих обучению, тогда как низкий может указывать на существование институциональных барьеров, препятствующих полноценному участию студентов в образовательном процессе (Kuh 2003; Pascarella et al. 2010).

			С точки зрения Э. Каху данный подход относится к поведенческим концепциям вовлеченности, поскольку основное внимание уделяется наблюдаемым формам участия студентов в образовательной деятельности (Kahu 2013). Вместе с тем он тесно связан с энвайроменталистской традицией, рассматривающей образовательную среду как важнейший фактор развития и поведения обучающихся (Long 2012). Несмотря на акцент на поведении студентов, подход также включает конструктивистские представления об обучении как процессе активного взаимодействия студентов с преподавателями, однокурсниками и образовательным содержанием (Coates 2005; Hinduja 2021; Wulf 2019). Именно поэтому студенческая вовлеченность рассматривается не как индивидуальная характеристика учащегося, а как результат взаимодействия студента и образовательной среды.

			При разработке инструментов измерения студенческой вовлеченности исследователи опирались на семь принципов эффективных образовательных практик, сформулированных Чикерингом и Гамсон на основе обобщения многолетних исследований высшего образования (Chickering, Gamson 1987; Kuh et al. 1997). К таким практикам относятся активное обучение, взаимодействие студентов с преподавателями, сотрудничество между обучающимися, своевременная обратная связь, поддержание высоких академических ожиданий и создание условий, учитывающих разнообразие образовательных потребностей студентов. Впоследствии именно эти принципы легли в основу большинства международных инструментов оценки студенческой вовлеченности.

			Несмотря на широкое распространение подхода, он нередко подвергается критике за недостаточную теоретическую проработанность и акцент преимущественно на поведенческих индикаторах вовлеченности (Kahn 2014; Macfarlane, Tomlinson 2017). Тем не менее его практическая ценность подтверждается многочисленными исследованиями, демонстрирующими устойчивую связь между вовлеченностью студентов и образовательными результатами. Благодаря этому подход получил распространение далеко за пределами США и используется для мониторинга качества высшего образования в разных странах (Zeng et al. 2023). В России первые исследования студенческой вовлеченности появились в 2010-х гг., а начиная с 2013 г. данный подход применяется в крупных межвузовских исследованиях и мониторингах качества высшего образования (Малошонок 2023 с).

			Для настоящего исследования принципиально важно, что студенческая вовлеченность рассматривается не только как характеристика отдельных студентов, но и как индикатор условий, в которых осуществляется обучение. Если образовательная среда оказывает влияние на вовлеченность студентов, то различия в уровнях и формах вовлеченности могут отражать особенности организации образовательного процесса в конкретных университетах и регионах. Следовательно, анализ студенческой вовлеченности позволяет не только описывать учебное поведение студентов, но и выявлять факторы образовательной среды, требующие внимания со стороны образовательной политики. В контексте ДВФО это особенно важно, поскольку регион сталкивается с задачами подготовки и удержания квалифицированных кадров в условиях миграционного оттока молодежи и ограниченного притока абитуриентов с высокой академической подготовкой.

			Методология

			Данные

			В исследовании используются данные всероссийского онлайн-­опроса студентов, проведенного в 2021 г. в рамках проекта «Научно-­методическое обеспечение развития системы управления качеством высшего образования в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее», реализованного по заказу Министерства науки и высшего образования РФ. В опросе приняли участие студенты 401 вуза из 81 региона РФ. Первоначальная выборка включала ответы 36 822 российских и иностранных студентов. Для целей настоящего исследования отобраны только российские студенты очной формы обучения по программам бакалавриата. Из анализа также исключены малочисленные направления подготовки и специальности со специфическими условиями обучения (оборона, медицина, культура и искусство, сельское хозяйство и др.), требующие отдельного рассмотрения. Итоговая выборка составила 16 118 студентов, в том числе 1 041 студент из вузов ДВФО. Распределение студентов по федеральным округам и основные характеристики выборки представлены в электронном приложении (табл. 1).

			Измерение и анализ

			В исследовании анализируются три типа студенческой вовлеченности, выделенные в предыдущих работах (Малошонок 2023 b; 2023 c): вовлеченность в классе, (отражающая активность студентов на занятиях (α=0,71); социальная вовлеченность, характеризующая взаимодействие студентов с преподавателями и однокурсниками в образовательном процессе (α=0,69); а также нарушение требований учебного процесса, фиксирующее различные формы академической недисциплинированности (α=0,77). Для измерения данных показателей студентам предлагалось оценить частоту различных образовательных практик в текущем семестре по шкале от «никогда» до «очень часто». Интегральные показатели трех типов вовлеченности получены методом главных компонент (PCA). Данные факторы объясняют от 51,7 до 69,4 % дисперсии исходных показателей и характеризуются удовлетворительными факторными нагрузками.

			Для анализа особенностей студенческой вовлеченности в ДВФО были построены шесть линейных регрессионных моделей (табл. 2 электронного приложения). Для каждого типа вовлеченности проведено два регрессионных анализа: на общероссийской выборке и на подвыборке студентов ДВФО. Такая стратегия позволяет ответить на оба исследовательских вопроса статьи: оценить положение ДВФО относительно других федеральных округов и выявить факторы, связанные со студенческой вовлеченностью внутри региона. В качестве независимых переменных использовались социально-­демографические характеристики студентов (пол, курс обучения, направление подготовки, материальное положение семьи, занятость), особенности образовательной траектории (тип финансирования обучения, профессиональные планы, намерение работать по специальности), а также институциальные характеристики вузов, ранее показавшие связь со студенческой вовлеченностью: статус образовательной организации и ее размер (Малошонок 2023 a).

			Ограничения исследования

			При интерпретации результатов необходимо учитывать ряд ограничений исследования. Во-первых, показатели студенческой вовлеченности основаны на самооценках студентов и могут содержать систематические смещения, связанные с социально-­одобряемыми ответами, гало-эффектом и особенностями рефлексии собственного поведения (Bowman 2010). Вместе с тем предыдущие исследования подтверждают валидность подобных инструментов для изучения образовательного опыта студентов (Conway, Lance 2010; Zilvinskis et al. 2017). Во-вторых, использованная выборка является доступной и не претендует на строгую репрезентативность системы высшего образования. Участие студентов в опросе носило добровольный характер, что могло приводить к эффекту самоотбора и более высокой представленности мотивированных и академически активных учащихся (Porter, Whitcomb 2005). В-третьих, данные исследования позволяют выявлять статистические взаимосвязи между характеристиками студентов, образовательных организаций и показателями вовлеченности, однако не позволяют делать однозначные выводы о причинно-­следственных механизмах формирования студенческой вовлеченности. Наконец, анализ основан на данных 2021 г., тогда как статья подготовлена спустя несколько лет после проведения опроса. За этот период в отдельных вузах могли произойти изменения образовательной среды и организации учебного процесса. Поэтому полученные результаты следует рассматривать не как описание текущего состояния вузов ДВФО, а как характеристику устойчивых закономерностей студенческой вовлеченности, выявленных на момент проведения исследования.

			Результаты

			Студенческая вовлеченностьв ДВФО на фоне других федеральных округов

			Результаты регрессионного анализа показывают, что студенты вузов ДВФО в среднем демонстрируют менее благоприятный профиль студенческой вовлеченности по сравнению с большинством других федеральных округов России (табл. 2 электронного приложения). По показателю вовлеченность в классе студенты Дальнего Востока уступают учащимся практически всех федеральных округов и сопоставимы только со студентами Сибирского ФО (B= –0.08, p<0.05). Еще более выраженные различия наблюдаются в отношении социальной вовлеченности: по данному показателю ДВФО уступает всем федеральным округам, за исключением Москвы, выделенной в отдельную категорию для целей анализа (В= –0,16, p<0,001). Одновременно дальневосточные студенты чаще демонстрируют нарушение требований учебного процесса (B=0,08, p<0,05), уступая лишь студентам Северо-­Кавказского (B=0,15, p<0,01) и Сибирского (B=0,12, p<0,001) федеральных округов.

			Важно отметить, что выявленные различия сохраняются после статистического контроля широкого круга индивидуальных и институциальных характеристик студентов и вузов. При этом состав дальневосточного студенчества заметно отличается от общероссийской выборки. В ДВФО выше доля студентов педагогических и гуманитарных направлений подготовки, бюджетных мест и вузов без специального статуса, а также ниже представленность ведущих университетов. Несмотря на эти различия, принадлежность к ДВФО остается статистически значимым предиктором всех трех показателей вовлеченности. Это позволяет предположить, что наблюдаемые различия связаны не только с особенностями состава студентов или отдельных образовательных организаций, но и с более широким региональным контекстом функционирования системы высшего образования.

			Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, указывающими на специфические вызовы развития высшего образования на Дальнем Востоке, включая миграционный отток молодежи, сложности удержания студентов и ограниченную привлекательность региона для образовательной и профессиональной самореализации (Слободянюк 2012; Бюраева, Пискунов 2020; Леонтьева 2024; Ушакова 2024). Вместе с тем используемые данные не позволяют однозначно установить причины выявленных различий. Поэтому дальнейший анализ направлен не на поиск их непосредственных причин, а на выявление тех закономерностей студенческой вовлеченности, которые отличают ДВФО от общероссийской модели и могут иметь значение для разработки образовательной политики региона.

			Общие закономерности студенческой вовлеченности

			Несмотря на выявленные различия между ДВФО и другими федеральными округами, часть закономерностей студенческой вовлеченности воспроизводится как на общероссийской выборке, так и среди студентов дальневосточных вузов. Наиболее устойчивые из них связаны с направлением подготовки и профессиональной ориентацией студентов.

			На общероссийской выборке более высокая вовлеченность в работу в классе характерна для студентов экономических (B=0,37, p<0,001), социальных (B=0,55, p<0,001), педагогических (B=0,43, p<0,001) и гуманитарных направлений подготовки (B=0,48, p<0,001), тогда как наиболее низкие показатели демонстрируют обучающиеся в области компьютерных наук (B= –0,14, p<0,001). Аналогичная картина наблюдается и в ДВФО: более высокую вовлеченность в работу в классе демонстрируют студенты экономических (B=0,35, p<0,05), социальных (B=0,36, p<0,05), педагогических (B=0,40, p<0,01) и гуманитарных направлений (B=0,43, p<0,01), а студенты компьютерных наук, напротив, характеризуются наиболее низкими показателями вовлеченности (B= –0,42, p<0,01). Таким образом, дисциплинарные различия оказываются одной из наиболее устойчивых характеристик студенческой вовлеченности независимо от региона обучения.

			Еще одна общая закономерность связана с образовательными и профессиональными планами студентов. На общероссийской выборке учащиеся, ориентированные на продолжение образования, демонстрируют более высокую вовлеченность в работу в классе (магистратура или аспирантура: B=0,19, p<0,001; обучение или работа за рубежом: B=0,12, p<0,01). Особенно устойчивой оказывается связь между вовлеченностью и намерением работать по специальности. Такие студенты демонстрируют более высокую вовлеченность в работу в классе (B=0,25, p<0,001), более высокую социальную вовлеченность (B=0,23, p<0,001) и реже нарушают требования учебного процесса (B= –0,27, p<0,001). Аналогичная закономерность сохраняется и в ДВФО: студенты, планирующие работать по специальности, также реже нарушают требования учебного процесса (B= –0,24, p<0,01). Полученные результаты позволяют предположить, что профессиональная определенность выступает важным фактором вовлеченности студентов в образовательный процесс.

			Определенное влияние оказывает и занятость студентов. На общероссийской выборке работающие студенты демонстрируют более высокий уровень социальной вовлеченности (B от 0,10 до 0,37), однако одновременно чаще нарушают требования учебного процесса (B от 0,17 до 0,43). В ДВФО данная взаимосвязь проявляется слабее, однако сохраняется для отдельных групп работающих студентов. В частности, работа на полный день вне университета связана с более высокой вероятностью нарушения требований учебного процесса (B=0,61, p<0,001). Эти результаты согласуются с выводами предыдущих исследований о двой­ственном влиянии занятости на образовательный опыт студентов: участие в трудовой деятельности способствует расширению социальных связей и накоплению практического опыта, но одновременно увеличивает нагрузку и может ограничивать возможности полноценного участия в учебном процессе.

			Таким образом, направление подготовки, профессиональная ориентация и особенности совмещения учебы с работой формируют устойчивые закономерности студенческой вовлеченности, которые воспроизводятся как на общероссийской выборке, так и среди студентов ДВФО.

			Специфические особенностистуденческой вовлеченности в ДВФО

			Наряду с общими закономерностями, характерными для всей системы высшего образования, в ДВФО обнаруживается ряд особенностей, отличающих регион от общероссийской модели студенческой вовлеченности. Примечательно, что многие факторы, оказывающиеся значимыми на общероссийской выборке, перестают играть значимую роль в дальневосточном контексте.

			Наиболее заметно отсутствие гендерных различий. На общероссийской выборке мужчины демонстрируют более низкую вовлеченность в работу в классе (B= –0,09, p<0,001), более высокую социальную вовлеченность (B=0,04, p<0,05) и значительно чаще нарушают требования учебного процесса (B=0,29, p<0,001). В ДВФО статистически значимая связь сохраняется только для нарушений учебного процесса (B=0,29, p<0,01), тогда как различия между мужчинами и женщинами по вовлеченности в классе и социальной вовлеченности отсутствуют. Это позволяет предположить, что в условиях дальневосточных вузов влияние гендерных различий на образовательное поведение оказывается менее выраженным, чем в среднем по стране.

			Схожая ситуация наблюдается в отношении финансового положения семьи. На общероссийской выборке материальное положение связано как с вовлеченностью в учебную деятельность, так и с социальной вовлеченностью. Студенты из менее обеспеченных семей демонстрируют более низкие показатели вовлеченности и чаще сталкиваются с нарушением требований учебного процесса. В ДВФО подобные взаимосвязи отсутствуют. Ни одна из категорий материального положения семьи не демонстрирует статистически значимой связи с показателями вовлеченности. Это может свидетельствовать о том, что региональный контекст в большей степени определяет особенности образовательного опыта студентов, чем различия в уровне семейных ресурсов. Иными словами, факторы, влияющие на вовлеченность студентов в ДВФО, могут носить более универсальный характер и затрагивать различные социальные группы независимо от их материального положения.

			Еще одной особенностью является связь вовлеченности с курсом обучения. На общероссийской выборке наиболее высокая вовлеченность в работу в классе характерна для студентов второго (B=0,07, p<0,01) и третьего курсов (B=0,09, p<0,001), тогда как показатели четверокурсников статистически значимо не отличаются от первокурсников. В ДВФО наблюдается иная картина: единственной группой, демонстрирующей более высокую вовлеченность в работу в классе, оказываются студенты четвертого курса (B=0,23, p<0,05). Одним из возможных объяснений может быть эффект селекции. Если часть студентов с более низкой академической мотивацией и вовлеченностью покидает университет до завершения обучения, то к четвертому курсу остаются наиболее устойчивые и ориентированные на получение образования учащиеся. Хотя используемые данные не позволяют проверить данную гипотезу напрямую, она согласуется с логикой ранее проведенных исследований образовательных траекторий.

			Существенные отличия обнаруживаются и в дисциплинарной структуре социальной вовлеченности. На общероссийской выборке студенты педагогических (B=0,11, p<0,01) и инженерных направлений (B=0,11, p<0,001) демонстрируют более высокую социальную вовлеченность по сравнению со студентами естественнонаучных специальностей. В ДВФО ситуация оказывается противоположной. Студенты педагогических (B= –0,38, p<0,01) и гуманитарных направлений (B= –0,30, p<0,05) характеризуются более низкими показателями социальной вовлеченности. Данный результат представляет особый интерес с точки зрения образовательной политики. Именно выпускники педагогических и гуманитарных программ в значительной степени ориентированы на работу в социальной сфере, образовании и государственном секторе, где навыки коммуникации, сотрудничества и включенности в профессиональные сообщества имеют принципиальное значение. Полученные результаты позволяют предположить наличие специфических ограничений образовательной среды, препятствующих формированию социальных связей и академических взаимодействий среди данных групп студентов.

			Отдельного внимания заслуживает категория студентов, обучающихся по целевому набору. Если на общероссийской выборке различия между бюджетным и целевым обучением отсутствуют, то в ДВФО студенты-­целеви­ки демонстрируют более низкую вовлеченность в работу в классе (B= –0,48, p<0,05). Этот результат выглядит особенно значимым с учетом того, что именно целевое обучение рассматривается как один из ключевых инструментов кадрового обеспечения региона. Полученные данные позволяют поставить вопрос о том, в какой мере механизмы целевого обучения способствуют не только удержанию будущих специалистов в регионе, но и их полноценному включению в образовательный процесс.

			Наконец, в ДВФО наблюдаются отличительные эффекты, связанные с размером образовательной организации. Если на общероссийской выборке различия между вузами по данному показателю относительно невелики, то в дальневосточном регионе наиболее благоприятный профиль вовлеченности демонстрируют студенты вузов с численностью от 301 до 1000 человек. В таких организациях наблюдается более высокая вовлеченность в работу в классе (B=0,50, p<0,01) и существенно более низкая вероятность нарушения требований учебного процесса (B= –0,72, p<0,001). Эти результаты позволяют предположить, что сравнительно небольшие университеты могут обладать преимуществами с точки зрения формирования поддерживающей образовательной среды и более тесных взаимодействий между студентами и преподавателями.

			Таким образом, специфика ДВФО заключается не только в более низком среднем уровне студенческой вовлеченности, но и в иной конфигурации факторов, связанных с образовательным поведением студентов. В отличие от общероссийской модели, здесь ослабевает влияние гендерных и социально-­экономических различий, тогда как более значимую роль начинают играть особенности образовательных траекторий, дисциплинарной структуры подготовки и институциального устройства вузов. Именно эти особенности следует учитывать при разработке мер образовательной политики, направленных на повышение качества подготовки кадров в регионе.

			Обсуждение и дискуссия

			Основные результаты исследования

			Проведенный анализ показал, что студенты вузов ДВФО демонстрируют менее благоприятный профиль студенческой вовлеченности по сравнению с большинством других федеральных округов. Дальний Восток характеризуется одновременно более низкой вовлеченностью в работу в классе, более низкой социальной вовлеченностью и более высокой распространенностью нарушений требований учебного процесса. Важно отметить, что данные различия сохраняются даже после статистического контроля социально-­демографических характеристик студентов, особенностей образовательных траекторий и институциальных характеристик вузов. Это позволяет предположить, что выявленные различия связаны не только с составом студенческого контингента или отдельными характеристиками образовательных организаций, но и с более широким региональным контекстом функционирования системы высшего образования.

			Несмотря на эти различия, анализ выявил ряд закономерностей, общих для ДВФО и российской системы высшего образования в целом. Наиболее устойчивыми факторами студенческой вовлеченности оказались направление подготовки, профессиональная ориентация студентов и особенности совмещения учебы с работой. Как в России в целом, так и в ДВФО более высокую вовлеченность демонстрируют студенты гуманитарных, социальных, педагогических и экономических направлений подготовки, тогда как студенты компьютерных наук характеризуются более низкими показателями вовлеченности. Кроме того, более высокий уровень вовлеченности связан с намерением продолжать образование и работать по получаемой специальности. Напротив, совмещение учебы с интенсивной трудовой занятостью нередко сопровождается более частыми нарушениями требований учебного процесса. Эти результаты свидетельствуют о том, что часть факторов вовлеченности носит универсальный характер и воспроизводится независимо от регионального контекста. Вместе с тем исследование выявило ряд особенностей, характерных именно для ДВФО. В отличие от общероссийской выборки, в регионе практически отсутствуют различия в вовлеченности между мужчинами и женщинами, а также не обнаружено связи между материальным положением семьи и показателями вовлеченности. Это позволяет предположить, что влияние традиционных социально-­демографических факторов в дальневосточном контексте оказывается менее значимым, чем в среднем по стране. Кроме того, в ДВФО наиболее высокую вовлеченность в работу в классе демонстрируют студенты четвертого курса, тогда как в других федеральных округах подобный эффект не наблюдается. Одним из возможных объяснений может быть селективное сохранение в системе наиболее мотивированных и академически успешных студентов к старшим курсам обучения.

			Особый интерес представляют результаты, связанные с отдельными направлениями подготовки и образовательными траекториями студентов. В отличие от общероссийских тенденций, студенты педагогических и гуманитарных направлений подготовки в ДВФО демонстрируют более низкую социальную вовлеченность. Также именно в дальневосточном регионе студенты, обучающиеся по целевому набору, характеризуются более низкой вовлеченностью в работу в классе. Учитывая, что целевое обучение является одним из ключевых инструментов кадровой политики региона, данный результат требует дополнительного внимания как со стороны исследователей, так и со стороны разработчиков образовательной политики.

			Таким образом, исследование показывает, что ДВФО отличается от других российских регионов не только более низким средним уровнем студенческой вовлеченности, но и специфической конфигурацией факторов, связанных с образовательным поведением студентов. Это означает, что меры по повышению вовлеченности не могут ограничиваться механическим переносом успешных практик из других регионов и должны учитывать особенности образовательной среды и структуры студенческого контингента дальневосточных вузов.

			Выводы для образовательной политики

			Полученные результаты позволяют предположить, что повышение студенческой вовлеченности в ДВФО требует внимания не только к ресурсному обеспечению университетов, но и к качеству образовательной среды. Предыдущие исследования показывают, что высокий уровень финансирования и исследовательский статус вуза не всегда сопровождаются более высокой вовлеченностью студентов (Kuh, Hu 2001; Hu, Kuh 2002; Pascarella et al. 2004; Малошонок 2023a). Более того, университеты, в большей степени ориентированные на реализацию образовательной миссии, нередко демонстрируют более высокий уровень вовлеченности студентов. Одним из возможных объяснений является то, что в таких университетах преподаватели имеют больше возможностей для взаимодействия со студентами, использования активных форм обучения и индивидуальной работы с обучающимися.

			Согласно концепции студенческой вовлеченности, особое значение имеют образовательные практики, предполагающие активное участие студентов в учебном процессе, взаимодействие с преподавателями и другими обучающимися, получение регулярной обратной связи и выполнение содержательных учебных заданий (Chickering, Gamson 1987). В то же время исследования показывают, что в российских университетах по-прежнему широко распространены пассивные форматы обучения, ориентированные преимущественно на воспроизведение готового знания (Абрамова и др. 2021). Подобные практики могут особенно негативно влиять на вовлеченность студентов в условиях региона, где значительная часть обучающихся уже демонстрирует сравнительно низкий уровень включенности в образовательный процесс. В этой связи одним из перспективных направлений образовательной политики в ДВФО может стать целенаправленное распространение эффективных образовательных практик. Речь идет не только о программах повышения квалификации преподавателей, но и о создании механизмов обмена педагогическим опытом между вузами региона, проведении открытых занятий, развитии профессиональных педагогических сообществ и поддержке преподавательских инициатив, ориентированных на активное обучение студентов. Подобные меры могут реализовываться как на уровне отдельных университетов, так и в рамках межвузовского сотрудничества на уровне субъектов РФ и всего Дальневосточного федерального округа.

			Наряду с общими мерами результаты исследования указывают на необходимость адресной поддержки отдельных групп студентов. Особого внимания заслуживают студенты, обучающиеся по целевому набору. Несмотря на то что целевое обучение является одним из ключевых инструментов кадровой политики региона, именно эта группа демонстрирует более низкую вовлеченность в работу в классе. Данный результат позволяет предположить, что существующие механизмы целевого обучения не всегда обеспечивают полноценное включение студентов в образовательный процесс. Одним из возможных направлений совершенствования может стать более активное вовлечение работодателей в образовательные программы через проведение мастер-­классов, участие представителей организаций в учебном процессе, развитие практико-­ориентированных форм обучения и создание устойчивых связей между студентами и будущим местом работы.

			Отдельного внимания требуют студенты педагогических и гуманитарных направлений подготовки, которые в ДВФО демонстрируют более низкий уровень социальной вовлеченности по сравнению как с другими направлениями подготовки внутри региона, так и с аналогичными группами студентов в других федеральных округах. Поскольку будущая профессиональная деятельность этих специалистов во многом связана с коммуникацией, взаимодействием с людьми и работой в профессиональных сообществах, развитие социальной вовлеченности следует рассматривать как важную задачу образовательной политики. Этому могут способствовать расширение групповых форм обучения, проектная деятельность, участие студентов в профессиональных сообществах и организациях, а также создание дополнительных возможностей для межкурсового и междисциплинарного взаимодействия.

			Наконец, результаты исследования показывают устойчивую связь между вовлеченностью студентов и их образовательными и профессиональными планами. Студенты, ориентированные на работу по специальности и продолжение образования, демонстрируют более высокий уровень вовлеченности и реже нарушают требования учебного процесса. В этой связи важным направлением образовательной политики может стать развитие механизмов профессиональной ориентации и сопровождения образовательных траекторий студентов. Речь идет не только о профориентационной работе со школьниками, но и о систематической работе со студентами в процессе обучения, направленной на формирование более четких представлений о возможностях профессиональной реализации, востребованности получаемой специальности и перспективах трудоустройства в регионе.

			Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что политика повышения студенческой вовлеченности в ДВФО должна сочетать универсальные меры, направленные на развитие образовательной среды в вузах региона, и адресные инструменты поддержки отдельных групп студентов, демонстрирующих наиболее выраженные риски снижения вовлеченности. Такой подход позволит учитывать как общие закономерности студенческой вовлеченности, так и специфические особенности дальневосточного региона.

			Ограничения и направления дальнейших исследований

			Несмотря на выявленные закономерности, результаты исследования следует интерпретировать с учетом ряда ограничений. Используемые данные позволяют выявлять статистические взаимосвязи между характеристиками студентов, вузов и показателями студенческой вовлеченности, однако не позволяют делать однозначные выводы о причинно-­следственных механизмах формирования вовлеченности. В частности, полученные результаты не позволяют установить, какие именно характеристики образовательной среды определяют более низкий уровень вовлеченности студентов ДВФО и посредством каких механизмов они оказывают свое влияние. Проведенный анализ также показал, что часть особенностей студенческой вовлеченности в ДВФО не укладывается в общероссийскую модель.

			Наиболее интересным результатом представляется более высокая вовлеченность в работу в классе среди студентов четвертого курса, которая не наблюдается на общероссийской выборке. Одним из возможных объяснений может быть селективное сохранение в системе наиболее мотивированных и академически успешных студентов к старшим курсам обучения. Проверка данной гипотезы требует дополнительных исследований, направленных на изучение образовательных траекторий студентов и масштабов отсева в вузах ДВФО в сравнении с другими федеральными округами.

			Отдельного внимания заслуживают выявленные особенности вовлеченности студентов педагогических и гуманитарных направлений подготовки, а также студентов, обучающихся по целевому набору. Для понимания причин этих различий необходимы дополнительные исследования, сочетающие количественные и качественные методы анализа и позволяющие более детально изучить особенности образовательной среды, мотивации студентов и их взаимодействия с преподавателями.

			Наконец, результаты исследования подтверждают целесообразность развития системы регулярного мониторинга студенческой вовлеченности в вузах ДВФО. Поскольку студенческая вовлеченность отражает не только характеристики самих студентов, но и особенности образовательной среды, периодическое проведение подобных исследований может использоваться для оценки эффективности реализуемой образовательной политики и своевременного выявления новых проблемных зон. Особенно важно, чтобы такие мониторинги осуществлялись на сопоставимой методологической основе, что позволит отслеживать изменения во времени и оценивать результативность принимаемых управленческих решений.

			Таким образом, проведенное исследование позволило выявить как общие закономерности студенческой вовлеченности, характерные для российской системы высшего образования, так и специфические особенности ДВФО. Дальнейшее развитие исследований в данной области позволит не только уточнить механизмы формирования вовлеченности студентов, но и повысить обоснованность решений в сфере образовательной политики региона.

			Выражение признательности

			Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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			Student Engagement in Far Eastern Universities: Regional Specificities and Challenges for Educational Policy

			The Far Eastern Federal District (FEFD) is experiencing a shortage of highly qualified personnel, which highlights the importance of the quality of higher education and the development of human capital in the region. One internationally recognised tool for assessing the quality of the educational environment is the concept of student engagement, which is considered as an indicator of students’ participation in educational practices that promote learning and development. This article aims to identify the specific features of student engagement in FEFD universities and assess their implications for regional educational policy. The empirical analysis is based on data from a nationwide student survey conducted in 401 Russian universities (N = 16,118). Three dimensions of student engagement are examined: classroom engagement, social engagement, and violations of academic requirements. The findings indicate that FEFD students demonstrate a less favorable engagement profile than students in most other federal districts. They participate less frequently in educational and social activities, and are more likely to violate academic requirements. At the same time, the analysis reveals both patterns of engagement that are common to the Russian higher education system as a whole, as well as features that are specific to the FEFD. The latter include an absence of pronounced gender and socioeconomic differences in engagement, higher levels of classroom engagement among senior students, and distinctive engagement patterns among students on teacher education and humanities programs, as well as among those enrolled through targeted admission schemes. The results suggest that the regional specifics of student engagement should be considered when designing educational policy in the FEFD. Particular attention should be paid to measures aimed at improving the educational environment, promoting active learning practices and supporting groups of students at elevated risk of disengagement.
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			Реакции грузоперевозчиковна внедрение системы «Платон»

			В статье анализируются реакции различных групп грузоперевозчиков на внедрение системы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» в России. Исследование направлено на объяснение того, почему при едином институциальном регулировании участники рынка демонстрируют различные стратегии поведения — от адаптации к новым условиям до протеста и уклонения от выполнения требований. Теоретическая рамка работы опирается на теорию структурации и концепции повседневного сопротивления, что позволяет рассматривать введение системы как вмешательство государства в сложившиеся рутинные практики и анализировать ответные действия акторов в зависимости от их положения в отрасли, доступа к ресурсам и возможностей обхода контроля. Эмпирическая база исследования включает 80 глубинных интервью с перевозчиками и водителями, а также материалы включенного наблюдения, собранные в ходе полевых экспедиций. Это позволяет реконструировать как формальные, так и неформальные практики адаптации к новым правилам. В результате анализа выделены основные типы участников рынка — крупные транспортные компании, индивидуальные перевозчики («частники») и производственные предприятия. Показано, как различия в их экономических моделях и институциальной встроенности определяют выбор стратегий. Установлено, что крупные компании и производственные предприятия преимущес­твенно адаптируются к системе, включая дополнительные издержки в свою деятельность, тогда как «частники» формируют стратегии уклонения, опираясь на неформальные практики и ограниченность контроля со стороны государства. Протест, несмотря на значительный масштаб на начальном этапе, не стал устойчивой формой реакции и привел лишь к частичным уступкам, после чего значительная часть участников перешла к повседневным формам сопротивления. Полученные результаты показывают, что эффективность подобных систем зависит не только от их технической реализации, но и от институциального дизайна, структуры рынка и возможностей контроля. Российский кейс демонстрирует, что при наличии «свободных пространств» и неформальных практик уклонения формальное регулирование может приводить к неполному соблюдению правил и трансформации поведения участников рынка.
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			С 2015 г. введена система взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам («Платон»), ставшая одним из основных инструментов перераспределения издержек содержания дорожной инфраструктуры. В отличие от аналогичных систем в других странах, ее внедрение сопровождалось масштабными протестами дальнобойщиков и привело к корректировке тарифов и санкций со стороны государства. Исследования электронных систем взимания платы (ETC) в основном фокусируются на их экономической эффективности и влиянии на транспортные потоки, однако значительно меньше внимания уделяется тому, как различные группы перевозчиков адаптируются к новым правилам и почему их реакции оказываются неоднородными. Российский кейс в этом смысле представляет особый интерес: при технической эффективности системы она вызвала не только протесты, но и устойчивые практики уклонения от ее использования.

			В данной работе ставится вопрос о том, почему разные группы грузоперевозчиков неодинаково реагируют на введение «Платона» и какие факторы определяют выбор между адаптацией, протестом и обходом правил. Предполагается, что различия в стратегиях связаны с положением перевозчиков в отрасли, их зависимостью от государства и доступом к ресурсам, позволяющим либо встроиться в новую систему регулирования, либо сопротивляться ей.

			Эмпирическая база исследования включает интервью с перевозчиками и водителями, а также полевые наблюдения, что позволяет реконструировать практики повседневного взаимодействия участников рынка с новой системой регулирования. Анализ сосредоточен на сравнении типов перевозчиков и выявлении механизмов, через которые формируются их стратегии поведения. Российский опыт важен не только как кейс конфликтного внедрения ETC, но и как пример того, как государственное регулирование трансформируется на уровне повседневных практик и вызывает различные формы коллективного и индивидуального ответа.

			Теоретическая рамка

			Введение новых механизмов государственного регулирования может рассматриваться как вмешательство в сложившиеся повседневные практики экономических акторов. В терминах теории структурации, государство выступает как властный актор, обладающий ресурсами для установления правил, которые переопределяют условия деятельности других участников (Giddens 1986). Такие правила не только задают формальные ограничения, но и трансформируют рутинные практики, на которых основана повседневная деятельность.

			Реакция на изменение правил не является однородной. Она зависит от положения акторов в системе отношений, их ресурсов и степени зависимости от регулирующего актора. Одни группы оказываются встроенными в новые институциальные рамки и вынуждены адаптироваться к ним, тогда как другие сохраняют возможность частичного или полного уклонения от соблюдения правил. В этом контексте полезно обратиться к исследованиям повседневных форм сопротивления, показывающим, что реакция на давление со стороны власти не ограничивается открытыми протестами. Важную роль играют скрытые и рутинные практики обхода правил, которые становятся возможными в условиях ограниченного контроля. Наличие таких «свободных пространств» (зон, где власть не способна полностью регулировать повседневность), создает условия для уклонения и неформальной адаптации (Evans, Boyte 1986; Давыдов 2019).

			Для анализа коллективных форм реакции важны также работы, посвященные самоорганизации работников в условиях прекарной занятости. В отличие от классических индустриальных конфликтов, где ключевую роль играют профсоюзы, в подобных контекстах коллективное действие формируется на основе повседневных взаимодействий и неформальных сетей (Atzeni 2016). В случае дальнобойщиков такие сети поддерживаются регулярными коммуникациями в дороге и практиками взаимопомощи (Сталинов 2024, 2025), что создает основу для координации действий без институциализированных посредников. Именно такие рутинные формы взаимодействия формируют минимальную инфраструктуру солидарности, которая при определенных условиях может переходить в более открытые формы коллективного действия, включая протесты и забастовки (Atzeni 2010).

			Таким образом, реакции на введение «Платона» можно рассматривать как результат взаимодействия трех факторов: институциальных изменений, задаваемых государством; различий в ресурсах и положении перевозчиков; а также наличия или отсутствия возможностей для повседневного обхода правил. Эта рамка позволяет анализировать не только протесты, но и менее заметные формы адаптации и сопротивления, распределенные между различными группами участников рынка.

			Международный опытвнедрения систем взимания платы за проезд

			Российская система «Платон» относится к числу широко распространенных в мире решений по взиманию платы за проезд грузового транспорта. Первая электронная система взимания платы (ETS) 'Toll collect' внедрена в Германии в 2005 г. (Зазуля 2017). В немецкой налоговой системе транспортный налог и акцизы на топливо (как и в России) служили основными источником финансирования дорожной отрасли, поэтому транзитные перевозчики пользовались дорогами почти безвозмездно. Внедрение нового сбора сопровождалось снижением транспортного налога для резидентов, что в целом положительно воспринималось перевозчиками (Wieland 2005). Уже в первый год Германия собрала 2,87 млрд евро, из которых 35 % внесли иностранные перевозчики (Broaddus, Gertz 2008), при этом 16–20 % доходов оставалось оператору на эксплуатационные расходы (Wieland 2005).

			Исследования показывают, что грузоперевозчики более расположены к оплате дорожной инфраструктуры, особенно если система прозрачна и связана с фактическим пробегом (Adurthi et al. 2022; Bari et al. 2023). Одновременно фиксируются типичные стратегии адаптации и сопротивления. С одной стороны, перевозчики стремятся минимизировать издержки за счет изменения маршрутов и выбирают альтернативные бесплатные дороги (Wang et al. 2023), что может приводить к увеличению логистического плеча и снижению эффективности транспортно-­логистической системы (Швалов 2016). С другой стороны, при ограничении таких возможностей, например, в Германии, где альтернативные бесплатные маршруты для грузового транспорта были быстро закрыты (Broaddus, Gertz 2008; McKinnon 2006), перевозчики встраиваются в новую систему и начинают учитывать дополнительные издержки в своей деятельности.

			Помимо этого, внедрение ETS может приводить к сокращению порожних пробегов и более рациональному использованию транспорта (Wieland 2005). Многие перевозчики предпочитают платные дороги ради экономии времени и предсказуемости логистики, в том числе в периоды высокой загрузки (Broaddus, Gertz 2008; Soro, Wang 2012). В этих условиях дополнительные издержки, как правило, частично перекладываются на заказчиков, что подтверждается эмпирическими исследованиями в разных странах (Vonk, van de Riet 2007; Wang et al. 2023). Однако реализация такой стратегии зависит от рыночной позиции перевозчика и его способности диктовать условия контрагентам (Zhang et al. 2019).

			Хронология внедрения системы «Платон» в России

			«Платон» представляет собой электронную систему взимания платы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам, основанную на фиксации маршрута с помощью бортовых устройств и передаче данных через инфраструктуру контроля (рамки, центры обработки данных). Подобные системы считаются одной из наиболее эффективных форм организации сбора платежей за использование дорожной инфраструктуры (Milenković et al. 2018).

			Введение «Платона» связано с перераспределением финансовой нагрузки на содержание дорог. Официально оно обосновывалось необходимостью более справедливого распределения издержек между пользователями дорожной сети: «Проезд одного грузового автомобиля (свыше 12 тонн) = 50 000 легковых машин» 2. Акцизы на топливо и транспортный налог зачислялись преимущественно в региональный бюджет (88 и 100 % соответственно), что создавало дефицит ресурсов для финансирования федеральных дорог. Институциальная подготовка к внедрению системы началась за несколько лет до ее запуска. Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и отраслевое законодательство (ФЗ № 257), закрепляющие взимание платы «в счет возмещения вреда» от грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504 определило параметры системы, включая функции оператора, ответственного за регистрацию перевозчиков, выдачу оборудования и сбор платежей. В 2014 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1662-р заключено концессионное соглашение с ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», созданным под реализацию проекта.

			
				2	Сайт ФДА. URL: https://rosavtodor.gov.ru/truck/platon/prichiny-­vozniknoveniya-proekta

			

			Запуск системы состоялся 15 ноября 2015 г., и сопровождался масштабной реакцией со стороны перевозчиков (Drive2.ru 2015). Уже за несколько дней до введения «Платона» начались протестные акции, охватившие десятки регионов России. В конце ноября Межрегиональный профессиональный союз водителей профессионалов под руководством председателя А. В. Котова выступил с ультимативным обращением к Президенту РФ В. В. Путину, требуя отмены системы и угрожая организованным выездом грузового транспорта в Москву (RBC.ru 2015 a). Часть перевозчиков реализовала эту угрозу, организовав протест на парковке ТЦ «Мега Химки». Протест быстро приобрел политическое измерение: его поддерживали парламентские партии (КПРФ, ЛДПР) и внесистемная оппозиция, что сопровождалось снижением рейтингов правящей партии (Гавра, Быков 2016). В ответ на рост социальной напряженности государство пошло на частичные уступки, введя льготный тариф (1,53 руб. за километр) 3 и налоговые компенсации для владельцев транспортных средств.

			
				3	Cтавка до сих пор находится ниже изначального уровня.

			

			Таблица 1

			Расчет поступлений от системы Платон

			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Даты действия тарифа

						
							
							15.11.15–14.04.16

						
							
							15.04.16–14.04.17

						
							
							15.04.17–02.07.19

						
							
							03.07.19–31.01.20

						
							
							01.02.20–31.01.21

						
							
							01.02.21–31.10.21

						
							
							Итого на 31.10.21

						
					

					
							
							Фактический размер тарифа (руб./км)

						
							
							1,53

						
							
							1,53

						
							
							1,9

						
							
							2,04

						
							
							2,2

						
							
							2,34

						
							
							 

						
					

					
							
							Тариф, который был запланирован (руб./км)

						
							
							1,53

						
							
							3,6

						
							
							3,6

						
							
							3,6

						
							
							3,6

						
							
							3,6

						
							
							 

						
					

					
							
							Собрано средств за период (млрд руб­.)

						
							
							6,197

						
							
							17,223

						
							
							42,836

						
							
							28,744

						
							
							32

						
							
							36,8

						
							
							163,8

						
					

					
							
							Планировали собрать (млрд руб.)

						
							
							6,197

						
							
							40,523

						
							
							81,136

						
							
							50,744

						
							
							52,4

						
							
							56,6

						
							
							287,6

						
					

					
							
							Недополученные поступления (млрд руб­.)

						
							
							0

						
							
							23,3

						
							
							38,3

						
							
							22

						
							
							20,4

						
							
							19,8

						
							
							123,8

						
					

				
			

			Составлено автором на основе данных с сайта системы Платон. URL: https://platon.ru/ru/

			При этом протестное движение не было однородным. После отказа Котова от координации дальнейших действий часть участников прекратила протест (Ati.su 2020), тогда как другие продолжили акции, рассчитывая вызвать логистический коллапс и усилить давление на государство. В последующие годы возникли новые формы самоорганизации (RBC.ru 2015 b; SELINDOC 2019), включая НКО «Объединение перевозчиков России» (ОПР), координировавшую протестную активность в регионах. Государственная реакция включала дальнейшее смягчение санкций: по инициативе Президента РФ штрафы за неуплату налога были снижены в 90 раз (RBC.ru 2015 с). Однако даже после этих уступок протесты продолжались, подпитываясь представлениями о несправедливости новой системы и критикой ее институциального устройства. Публичные высказывания политических акторов отражали высокую степень конфликтности вокруг реформы (Гавра, Быков 2016).

			Протестная активность сохранялась до 2020 г., однако со временем ее масштаб сократился: к этому моменту ядро активных участников насчитывало лишь нескольких десятков человек, при более широкой, но пассивной поддержке в профессиональных сообществах. Несмотря на снижение интенсивности протестов, последствия конфликта отразились на параметрах функционирования системы. Первоначально была запланирована ставка 3,6 руб. / км, однако в процессе протестных акций ее уменьшили до 1,53 руб. / км, к 2021 г. она достигла только 2,34 руб. / км 4. Вынужденное снижение налоговой ставки привело к значительным недополученным доходам бюджета. По авторским расчетам, при сохранении базового тарифа государство могло бы собрать к 2021 г. 288 млрд руб. против фактических 164 млрд (см. табл. 1).

			
				4	В 2026 г. ставка Платона 5,19 руб. / км.

			

			Методы

			Эмпирический материал собран в ходе десяти экспедиций в рамках проекта «Жизнь в пути: дальнобойщики», поддержанного фондом «Хамовники». Общая продолжительность полевой работы составила более трех месяцев.

			В исследовании использовались методы включенного наблюдения и глубинных полуструктурированных интервью. В одной из экспедиций автор присутствовал на акции протеста перевозчиков, которая продолжалась два дня в одном из региональных центров. В ходе наблюдений фиксировались обсуждения системы «Платон», собрания перевозчиков, попытки создать профсоюз, а также различные неформальные практики взаимодействия.

			Интервью с перевозчиками и водителями проводились как в местах проживания и работы (офисы, стоянки), так и во время совместных поездок. В ряде экспедиций использовался автостоп. Это позволяло наблюдать повседневную работу водителей и одновременно проводить интервью, которые нередко переходили в неформальные беседы. Дополнительно три интервью проведены под руководством автора в рамках курсового проекта (Никонорова А.). Всего в 2020–2022 гг. собрано 80 интервью (см. табл. 1 электронного приложения). В выборку вошли индивидуальные перевозчики, в том числе работающие на собственной машине (34 информанта), перевозчики, нанимающие водителей (пять информантов), наемные водители, работающие у индивидуальных предпринимателей и в крупных транспортных компаниях (37 информантов), а также водители предприятий с собственным автопарком (три информанта) и один владелец такого предприятия. Информантов искали в основном на автомобильных стоянках и АЗС. Лишь в редких случаях удавалось договориться о совместной поездке через общих знакомых. Иногда уже в ходе поездки информант помогал пересесть в машину другого водителя.

			Выбор качественного дизайна исследования связан со спецификой самого кейса. Большинство исследований систем взимания платы за проезд опирается на количественные данные. Однако в случае «Платона» важную роль играют неформальные практики, прежде всего уклонение от уплаты сборов. Такие практики слабо отражены в формализованных источниках, поэтому их сложно анализировать вне этнографического подхода.

			Интервью и полевые дневники анализировались с помощью первичного тематического кодирования. На основе кодирования построена типология участников рынка грузоперевозок и их стратегий. Типы и устойчивые практики выделялись индуктивно, на основе собранного эмпирического материала.

			Ограничения исследования связаны как с составом выборки, так и с временной дистанцией между внедрением системы и сбором данных. В выборке представлены лишь два перевозчика, работающих по основной системе налогообложения (ОСНО), поэтому сведения об их стратегиях адаптации дополнительно реконструировались на основе интервью с наемными водителями крупных транспортных компаний и анализа онлайн-­ресурсов. Кроме того, интервью носят ретроспективный характер: к началу полевой работы в 2020 г. «Платон» функционировал около пяти лет, что могло влиять на интерпретацию информантами событий периода ее внедрения.

			Стратегии адаптации грузоперевозчиковк системе «Платон»

			Несмотря на единый характер введенного регулирования, грузоперевозчики реагировали на систему «Платон» по-разному. Одни группы адаптировались к новым условиям, другие участвовали в протестах, третьи вырабатывали практики обхода системы. Эти различия связаны с экономическими стратегиями перевозчиков и их положением в отрасли. К моменту внедрения системы на рынке грузоперевозок уже сложилась неоднородная структура участников, различающихся по масштабу деятельности, форме организации и способам ведения бизнеса (рис. 1).

			Крупные транспортные компании, работающие по основной системе налогообложения (ОСНО), функционируют в полностью формализованном поле и ориентированы на масштабирование бизнеса. Их модель основана на расширении автопарка, который в крупных транспортно-­экспедиционных компаниях может насчитывать более тысячи машин. За счет работы «в белую» такие компании получают доступ к инструментам оптимизации издержек, прежде всего к вычету НДС при закупке техники, комплектующих и топлива, что формирует их конкурентное преимущество. Ключевой элемент их экономической модели — высокая капиталоемкость: автомобили, как правило, приобретаются в лизинг, и лизинговые платежи составляют значительную долю издержек (более трети на одну машину). В этих условиях критически важным становится обеспечение постоянной загрузки транспорта: компании стремятся минимизировать простой и порожний пробег, максимизируя общий объем перевозок.

			Такая модель делает компании одновременно зависимыми от стабильности институциальной среды и встроенными в систему государственного регулирования. Участие в крупных тендерах и постоянное взаимодействие с налоговыми органами (ФНС) ограничивают возможности для неформальных практик и уклонения от новых требований. В результате введение «Платона» становится не столько поводом для сопротивления, сколько дополнительным элементом издержек, который необходимо учитывать в бизнес-­модели и по возможности перекладывать на заказчиков.

			«Частники», как их называют в отрасли, представляют наиболее многочисленную и наименее формализованную группу перевозчиков: они могут быть оформлены как индивидуальные предприниматели (ИП) или работать без официальной регистрации (69 % зарегистрированных грузоперевозчиков 5). Формальные процедуры в их деятельности часто опосредованы через «диспетчеров», оформляющих документы за процент от сделки, поэтому даже при наличии ИП их участие в институциализированной системе остается ограниченным.

			
				5	Сайт системы Платон. URL: https://platon.ru/ru/без-рубрики/18–05–2021/12656/ (дата обращения: 20 ноября 2020).

			

			В отличие от крупных компаний, чьи конкурентные преимущества основаны на масштабе и формальных механизмах оптимизации издержек, «частники» выстраивают свою экономическую модель за счет неформальных практик экономии. Одним из ключевых элементов такой модели среди наших информантов является доступ к альтернативным источникам топлива: наемные водители, оплачивающие топливо корпоративными картами, перепродают его по заниженной цене через неформальные каналы коммуникации (например, автомобильные рации). Цена топлива на черном рынке стабильно ниже рыночной примерно на 10 руб. за литр, и отказ от таких практик воспринимается как угроза экономической устойчивости: «Если придется все топливо покупать по ценам на АЗС, то это будет вообще удар по всей экономии!»

			Такая структура издержек делает «частников» особенно чувствительными к любым дополнительным платежам. Введение «Платона» воспринимается ими как увеличение нагрузки, которое невозможно компенсировать за счет масштабирования или перераспределения затрат. В этих условиях формируется стратегия уклонения от выполнения новых требований. По данным интервью, из десятков опрошенных «частников» только один регулярно вносил платежи.

			Одной из наиболее распространенных практик такого уклонения является использование технических средств, позволяющих обходить контроль системы. На машинах ставят устройства, которые мешают датчику считывать маршрут машины.

			Если «частник» использует наемный труд, стратегия уклонения распространяется и на водителей. В ряде случаев они включаются в эти практики, получая часть экономии (например, при перепродаже топлива), однако их собственная позиция остается двой­ственной. С одной стороны, они могут демонстрировать солидарность с работодателем, с другой — не заинтересованы в участии в протестах, поскольку не являются прямыми плательщиками и ориентированы прежде всего на уровень заработной платы. Некоторые наемные водители, напротив, оценивают «Платон» позитивно, связывая его с улучшением дорожной инфраструктуры и условий труда.

			Неформальный характер контроля со стороны государства дополнительно расширяет возможности для уклонения. Отсутствие систематических проверок и слабая вовлеченность правоохранительных органов в контроль за соблюдением требований системы создают условия, при которых ее использование становится фактически опциональным:

			Инт: Ну у Вас не возникает проблем из-за отсутствия вот этого вот прибора?

			Инф: Платона?

			Инт: Ну да.

			Инф: Пока нет.

			Инт: То есть на постах они его вообще не спрашивают?

			Инф: А кто у меня будет спрашивать?

			Инт: Ну гаишник просто.

			Инф: А у гаишников в ихние обязанности это не входит, ему вообще пох*ру, есть у тебя «Платон» или нету (Водитель-­частник на своей машине).

			Дополнительным фактором является структура активов «частников»: они часто используют автомобили с уже выплаченными кредитами, а их основные издержки ограничиваются топливом, ремонтом и обслуживанием. В этих условиях даже относительно небольшой дополнительный платеж за проезд становится значимой нагрузкой, усиливая стимулы к его обходу.

			Таким образом, сочетание низкой степени формализации, ограниченного доступа к ресурсам и наличия «свободных пространств» для уклонения приводит к формированию устойчивой стратегии обхода системы «Платон», которая становится для «частников» более рациональной, чем адаптация к новым правилам.

			Производственные предприятия занимают особое положение в структуре рынка грузоперевозок. В отличие от транспортных компаний и «частников», для них перевозка не является самостоятельным источником дохода, а выступает как вспомогательная функция обеспечения основного производства. Это определяет их стратегию поведения: они ориентированы на стабильность логистических процессов и, как правило, соблюдают установленные правила, включая обязательные платежи. Введение системы «Платон» для них становится частью издержек, связанных с обеспечением производственного цикла, а не объектом сопротивления.

			Таким образом, реакции на внедрение системы «Платон» оказываются структурно дифференцированными. Пока транспортные компании и производственные предприятия адаптировались к новым условиям и включали дополнительные издержки в свою экономическую модель, забастовки и митинги против системы устраивали «частники». Именно эта группа стала ядром протестного движения, оформившись в том числе в институциализированные формы, такие как НКО «Объединения перевозчиков России», и продолжала протестную активность вплоть до 2021–2022 гг.

			Возможность коллективного действия в данном случае связана с существованием устойчивых неформальных сетей взаимодействия. Несмотря на экономическую автономность перевозчиков, в профессиональной среде дальнобойщиков сформировалось сообщество, основанное на повседневных коммуникациях в дороге (Сталинов 2024). Эти связи создают инфраструктуру солидарности и позволяют координировать действия вне формальных институтов. Одной из ключевых ценностей этого сообщества является автономия, значимая не только для дальнобойщиков, но и для работников в целом (Ryan, Deci 2000; Mangai et al. 2025). Введение системы «Платон» затронуло именно эту сторону профессиональной жизни. Фиксация маршрутов и передвижений с помощью цифровых технологий изменила характер взаимодействия между перевозчиками и государством, усилив контроль за их деятельностью. В терминах теории структурации это означает изменение правил, регулирующих повседневные практики (Giddens 1986). Рефлексия этих изменений стала одним из факторов коллективного сопротивления. Однако коллективные протесты в долгосрочной перспективе не позволили сохранить прежний уровень автономии. Более устойчивой и эффективной стратегией для части дальнобойщиков оказалось уклонение от уплаты сборов. Такие практики возможны благодаря пространственной организации их труда: значительная часть работы проходит вне населенных пунктов, на междугородних дорогах, которые могут рассматриваться как «свободные пространства» — зоны ограниченного контроля со стороны государства (Evans, Boyte 1986). Именно сочетание усилившегося цифрового контроля и сохраняющихся пространств ограниченного надзора создало условия для перехода от открытого протеста к повседневным практикам обхода системы.

			В ходе протестов артикулировались основные причины недовольства, связанные как с экономическими, так и с институциальными аспектами реформы:

			
					1.		«тройное налогообложение» (в дополнение к топливным акцизам и транспортному налогу);

					2.		передача функции сбора платежей частной компании, аффилированной с одним из российских миллиардеров (Vseon.com2017);

					3.		восприятие системы как инструмента контроля за перемещениями водителей (Гавра, Быков 2016).

			

			Однако протестное движение оказалось ограниченным по своему охвату. В нем участвовала преимущественно часть владельцев собственных автомобилей, тогда как значительная доля наемных водителей, несмотря на наличие профессиональной солидарности, не была вовлечена в коллективные действия. Это связано с различием их позиций в системе: наемные водители не являются непосредственными плательщиками, зависят от работодателей и ориентированы прежде всего на уровень заработной платы. Участие в протесте для них означало бы риск потери дохода без прямой компенсации. Кроме того, при попытках институциализации движения интересы наемных работников (в частности, повышение заработной платы) не были включены в повестку, что усилило разрыв между группами.

			Отсутствие устойчивых коалиций усиливалось и структурными различиями между участниками рынка. Владельцы небольших автопарков и индивидуальные перевозчики занимают промежуточное положение, совмещая функции собственников и работников. Такая двой­ственная идентичность затрудняет формирование коллективных стратегий: будучи экономически ближе к предпринимателям, они прибегают к формам протеста, характерным для наемных работников. В то же время транспортные компании, встроенные в институциальные механизмы взаимодействия с государством (тендеры, бизнес-­ассоциации), не заинтересованы в участии в подобных формах давления.

			В результате протест не стал доминирующей стратегией. После неудачи в достижении ключевой цели, ликвидации системы «Платон», значительная часть перевозчиков перешла к менее заметным формам сопротивления. Это проявилось в повседневном игнорировании и обходе требований, включая использование технических средств для контроля работы бортовых устройств. Наличие «свободных пространств», в которых контроль государства остается ограниченным, делает такие практики устойчивыми и в ряде случаев более рациональными, чем открытое коллективное действие.

			Заключение

			Исследование показало, что реакции перевозчиков на внедрение системы «Платон» носят структурно дифференцированный характер и определяются их положением в отрасли, доступом к ресурсам и степенью зависимости от государства. Транспортные компании, встроенные в формальные институты и ограниченные в возможностях неформальных практик, включили новые издержки в свою экономическую модель и частично переложили их на заказчиков. «Частники» (физлица и ИП), напротив, оказались в ситуации, когда дополнительные платежи не могли быть компенсированы ни за счет масштаба, ни за счет рыночной власти, что привело к формированию стратегий протеста и уклонения. При этом протест не стал устойчивой и доминирующей формой реакции. Он привел к частичным уступкам со стороны государства, однако не обеспечил достижения ключевых требований участников. В дальнейшем значительная часть перевозчиков перешла к пассивным формам сопротивления, связанным с обходом системы. Эти практики оказались более устойчивыми, поскольку опирались на наличие «свободных пространств» и ограниченность контроля, что позволило фактически минимизировать издержки без открытого конфликта с государством. Российский кейс в этом смысле демонстрирует отклонение от типичных сценариев, зафиксированных в международных исследованиях. Если в других странах одной из основных стратегий становится перераспределение маршрутов и использование альтернативных дорог, то в данном случае уклонение реализуется внутри самой системы за счет технологических и организационных практик ее обхода.

			Вместе с тем протестное давление оказало влияние на параметры функционирования системы. Снижение тарифов привело к значительным недополученным доходам бюджета: к 2021 г. фактические сборы составили 164 млрд руб. против потенциальных 288 млрд. Это позволяет рассматривать протест не как неудавшуюся стратегию, а как фактор, повлиявший на перераспределение издержек между государством и участниками рынка.

			Полученные результаты имеют более широкое значение для анализа внедрения аналогичных систем регулирования. Они показывают, что формальное введение новых правил не гарантирует их фактического соблюдения, а характер реакций определяется структурой отрасли и наличием возможностей для неформальной адаптации. В этих условиях эффективность подобных систем зависит не только от технической реализации, но и от учета неоднородности участников и их стратегий поведения.

			С этой точки зрения меры по внедрению систем взимания платы могут быть более эффективными при дифференцированном подходе к различным группам перевозчиков. В частности, ограничение обязательных платежей для наиболее формализованных сегментов рынка, использование временных компенсаторных механизмов (налоговые вычеты) и более нейтральное обоснование вводимых сборов способны снизить уровень сопротивления.

			В российском случае конфликт с дальнобойщиками, вероятно, мог развиваться менее остро при иной конфигурации регулирования. Освобождение ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения, от обязательств по уплате сбора «Платон», при сохранении базовой ставки (3,6 р / км) для перевозчиков, работающих по ОСНО, могло бы снизить протестную активность среди «частников» и одновременно сохранить более высокий уровень собираемости за счет транспортных компаний, выступающих основными плательщиками.

			Важную роль играет и информирование участников о распределении выгод, связанных с улучшением инфраструктуры, включая снижение издержек на топливо, износ транспорта и риски аварий.

			Таким образом, анализ показывает, что реакции на внедрение системы «Платон» формируются не только как ответ на рост издержек, но и как результат взаимодействия институциальных изменений, структуры рынка и повседневных практик участников. Именно это взаимодействие определяет границы как открытого протеста, так и скрытых форм сопротивления, которые в долгосрочной перспективе оказываются более значимыми для функционирования системы.
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			How freight carriers reacted to the introduction of the Plato system

			This article examines the responses of different groups of freight carriers to the introduction of the 'Platon' road toll system in Russia. The study aims to explain why market participants adopted divergent behavioral strategies, ranging from compliance and adaptation to protest and evasion, despite a uniform regulatory framework. Drawing on structuration theory and the concept of everyday resistance, the theoretical framework interprets the introduction of the system as a state intervention into established routine practices and analyses the responses of actors in relation to their position in the industry, access to resources and capacity to circumvent control. The study is based on 80 in-depth interviews with carriers and drivers, as well as materials collected through participant observation during fieldwork. This design enables both formal and informal adaptation practices to be captured. The analysis identifies three key types of market participant: large transport companies, independent carriers ('owner-­operators'), and industrial enterprises. It demonstrates how differences in their economic models and institutional embeddedness shape their strategic responses. Findings show that large companies and industrial enterprises tend to adapt by incorporating additional costs into their business models, whereas independent carriers develop evasion strategies that rely on informal practices and the limited enforcement capacity of the state. Although protests initially reached a considerable scale, they did not become a dominant or sustainable form of response, resulting only in partial concessions. Over time, many actors shifted towards everyday forms of resistance, which proved more durable. The study shows that the effectiveness of such regulatory systems depends on more than just their technical design; institutional arrangements, market structure and enforcement capacity are also important factors. The Russian case shows that, where 'free spaces' and informal adaptation practices persist, formal regulation can result in partial compliance and the transformation of actors’ behavior rather than its full alignment with policy goals.
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			Рис. 1. Типология перевозчиков и их экономических стратегий
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			Собственный день рождения как форма социального участия в пожилом возрасте

			Статья посвящена анализу восприятия и переживания события «собственный день рождения» в пожилом возрасте как формы социального участия. На основе глубинных интервью с пожилыми людьми (N = 34) рассматриваются различные способы включенности в данное событие, его смысловые интерпретации и сценарии реализации. В ходе исследования выделены режимы участия, отражающие различия в степени включенности и характере взаимодействия с близкими, а также раскрыты смысловые основания, через которые пожилые люди интерпретируют значимость дня рождения. Показано, что данное событие выступает не только как частная биографическая практика, но и как механизм поддержания социальной включенности, обеспечивающий воспроизводство значимых связей, чувство принадлежности и символическую «видимость» человека в системе отношений. Анализ сценариев празднования позволяет выявить устойчивые формы организации события, включая подготовку, совместное застолье, практики дарения и межпоколенные взаимодействия, через которые реализуются и закрепляются данные смыслы. Особое внимание уделяется роли повседневных, неинституциализированных форм участия, которые остаются вне фокуса социальной политики, но играют важную роль в поддержании качества жизни пожилых людей. Полученные результаты позволяют расширить понимание социального участия в пожилом возрасте, сместив акцент с формализованных практик активного старения на повседневные формы взаимодействия, обеспечивающие социальную интеграцию.

			Ключевые слова: пожилой возраст, социальное участие, день рождения, повседневные практики, социальная включенность
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			Тема старости в современной социальной теории рассматривается как процесс, не поддающийся однозначной интерпретации и связанный с переопределением смыслов, идентичности и повседневных практик. На смену представлению о старости как этапе утраты и сужения жизненных возможностей пришла концепция активного старения, основные принципы которой сформулированы в Мадридском плане действий в 2002 г. и получили широкое распространение в научном и политическом дискурсе. В то же время данная концепция подвергается критическому переосмыслению (Григорьева, Богданова 2020; Парфенова, Петухова 2025). Исследователи указывают, что ориентация на ресурсность и активность пожилых людей может приводить к упрощенному, «позитивно окрашенному» образу старости и игнорированию ее внутренней сложности. Кроме того, ограничение понимания активного старения исключительно использованием ресурсного потенциала пожилых людей способно усиливать социальное неравенство и возрастную дискриминацию (Елютина 2023; Григорьева 2022; Мануильская и др. 2021).

			В этой связи представляется продуктивным рассматривать старение как процесс самоопределения, в котором ключевым становится не только уровень активности, но и характер социального участия. Под участием мы понимаем включенность в социальные, культурные и повседневные практики, обеспечивающие чувство принадлежности и осмысленности. При этом речь идет не только об участии, но и о соучастии — отношениях, основанных на взаимной включенности и значимости взаимодействия с другими. Одним из способов анализа таких форм участия является обращение к значимым жизненным событиям, через которые проявляются субъективные смыслы и способы включенности. Несмотря на это, событийное измерение участия в исследованиях старения остается недостаточно разработанным. В данном исследовании в качестве такого события рассматривается собственный день рождения. Ранее проведенное количественное исследование (Елютина, Ситникова 2025) зафиксировало позитивные корреляции между практиками празднования дня рождения и показателями социального благополучия. В отличие от него, данное исследование сосредоточено на субъективном восприятии и переживании данного события пожилыми людьми, а также на неоднородности форм их участия и связанных с ними смыслов. Мы исходим из предположения, что отношение к собственному дню рождения в пожилом возрасте структурирует разные режимы участия, которые определяются сочетанием социальных ресурсов, качества близких связей и субъективного восприятия времени.

			День рождения как социокультурное событие

			В исследованиях жизненного пути наряду со стадиальным подходом используется событийный анализ, рассматривающий жизнь человека как последовательность значимых событий, через которые формируются и переосмысляются индивидуальные смыслы (Боженкова 2020; Гришина 2011; Долгов 2004; Иванова 2024). Под событием мы понимаем такой эпизод жизни, которому человек придает особое значение и через который он осмысляет свой жизненный опыт (Филиппов 2005: 6–25). Собственный день рождения представляет собой особый тип события: с одной стороны, он регулярно повторяется и имеет устойчивую культурную форму, с другой — его содержание варьируется в зависимости от жизненного этапа, социального окружения и индивидуального опыта. Эта двой­ственность позволяет рассматривать его не только как элемент культурной традиции, но и как чувствительный индикатор изменений в восприятии времени, социальных связях и способах включенности во взаимодействие с другими.

			В рамках данного исследования день рождения рассматривается как «аналитическое окно», позволяющее выявить различные режимы социального участия пожилых людей. Под режимами участия мы понимаем устойчивые способы включенности в событие, различающиеся по степени инициативности, характеру взаимодействия с окружающими и субъективной значимости самого события. Мы исходим из того, что отношение к данному событию может быть проанализировано через несколько взаимосвязанных измерений. К таким измерениям относятся характер социальной включенности — от отказа от участия до активного инициирования взаимодействия; конфигурация значимых связей — от узкого круга близких до более широких форм общения; способы организации события — следование привычным сценариям, их трансформация или сознательное избегание; а также восприятие времени — от ориентации на утрату и сокращение жизненного горизонта до попыток переосмысления события как ресурса. Таким образом, отношение к собственному дню рождения позволяет выявить не только культурные представления о данном событии, но и различия в способах поддержания социального участия в пожилом возрасте.

			Цель данного исследования — проанализировать, как пожилые люди воспринимают собственный день рождения и какие формы участия и взаимодействия с другими за этим стоят. Такой подход позволяет уточнить представления о социальном участии в пожилом возрасте и выявить его повседневные, неинституциализированные формы, что имеет значение для понимания ограничений и возможностей социальной политики в сфере старения.

			Метод и эмпирическая база

			В период с сентября по декабрь 2024 г. в Саратове проведена серия глубинных интервью с пожилыми людьми старше 60 лет (N = 34), относящимися к городскому образованному классу. При формировании выборки, помимо возрастного критерия, учитывались семейный статус, уровень образования, а также наличие или отсутствие опыта празднования дня рождения, что позволило зафиксировать вариативность практик участия.

			В выборке представлены 13 мужчин и 21 женщина с различным семейным положением: 12 информантов состоят в зарегистрированном браке, 17 являются вдовами и вдовцами, пятеро никогда не состояли в браке. Средний возраст информантов 71 год. По уровню образования 16 информантов имеют высшее или незаконченное высшее образование, 18 — среднее специальное. Рекрутинг осуществлялся через личные контакты исследователей. Данный способ отбора ограничивает репрезентативность выборки, однако обеспечивает доступ к развернутым нарративам и субъективному опыту информантов.

			Интервью проводились по месту проживания респондентов, их продолжительность варьировала от 1 часа 10 минут до 2 часов. Интервью транскрибированы, имена информантов анонимизированы. Исследование опирается на принципы интерпретативной социологии. Анализ данных осуществлялся в логике тематического анализа с использованием процедур открытого и последующего кодирования (Страусс, Корбин 2001). Аналитические категории формировались индуктивно в процессе работы с текстами интервью и уточнялись по мере сопоставления отдельных случаев, без жесткой опоры на априорные теоретические предпосылки. Интервью проводились на основе полуструктурированного гайда, включавшего блоки, посвященные социальному бэкграунду информанта, смысловому содержанию события «собственный день рождения», отношению к нему, а также сложностям, связанным с его организацией и переживанием. Особое внимание уделялось описанию конкретных практик взаимодействия и опыта участия.

			В ходе анализа зафиксированы случаи, не укладывающиеся в основные типы (например, отказ от празднования по религиозным мотивам, перенос даты или празднование без социальных контактов). Они рассматривались как пограничные или атипичные формы участия. Понятие «участие» лишь частично отражает язык самих респондентов (они чаще используют выражения «праздновать», «отмечать», «приглашать» или «не отмечать день рождения»); в большей степени оно выступает как аналитическая конструкция, позволяющая унифицировать описание различных форм вовлеченности в событие.

			Полученные результаты ограничены рамками городской образованной группы пожилых людей: в исследовании не представлены жители сельской местности, малых городов, а также лица с более низким уровнем образования, что следует учитывать при интерпретации выводов.

			Режимы участия в праздновании дня рождения: типология модусов отношения пожилых людей к событию

			Анализ интервью позволил выделить несколько устойчивых способов восприятия и переживания собственного дня рождения. Основанием для построения типологии послужили различия в характере включенности пожилых людей в данное событие, его субъективной значимости и формах взаимодействия с другими. Выделены четыре режима участия: дистанцирование, ритуальное, интегративное и рефлексивное участие.

			Дистанцирование. В данном случае пожилой человек определяет свое место вне события и сознательно отказывается от участия в нем. День рождения утрачивает субъективную значимость и воспринимается как нежелательная или лишенная смысла практика. Отказ от празднования связан не только с индивидуальными предпочтениями, но и с сокращением ресурсов и ослаблением социальных связей. Среди причин информанты называют совпадение с травмирующими событиями и ощущение ограниченности времени, переопределяющее жизненные приоритеты. Дополнительную роль играет и эффект обманутых ожиданий: невозможность соответствовать представлению об «интересном» празднике воспринимается как отклонение от нормы и приводит к отказу от самого события: «Как бы мне хотелось…Это одно, а формально отпраздновать у меня нет никакого желания. Придут, поздравят, выпьют, поедят — нет, не то» (ж., 65 л., вдова). День рождения отвергается как личностно нерелевантное, ресурснозатратное или эмоционально непереносимое событие, а также как событие, несоответствующее ожиданиям.

			Ритуальное участие. Пожилой человек сохраняет участие в событии, однако оно носит преимущественно формальный характер. День рождения воспринимается как практика, которой следует придерживаться в силу традиции или ожиданий окружающих, без выраженной внутренней включенности. Празднование осуществляется по привычке и воспроизводит устоявшийся сценарий: «Не очень люблю праздновать. Просто не хочется суеты. Отмечаю только из-за того, что это традиция, да и другие настаивают» (м., 70 л., вдовец). Участие носит нормативный характер: событие сохраняется как «правильное» с точки зрения окружающих, но не наделяется личной ценностью.

			Интегративное участие. В данном случае пожилой человек определяет себя как активного участника и организатора события. День рождения воспринимается как значимая практика поддержания и воспроизводства социальных связей, предполагающая внутреннюю вовлеченность и совместное празднование с близкими. Участие включает организационные действия, эмоциональную вовлеченность и ценностное переживание события.Пожилой человек не только участвует в праздновании, но и активно его организует, вовлекая близкое окружение.

			Этот день выделяется среди остальных, ведь это семейный праздник. Возможность посмотреть назад, вспомнить, что произошло за прошедший год, пригласить всех, кого хочется видеть рядом. Я этот день всегда жду, так мало в жизни праздников (ж., 74 г., замужем).

			Празднование строится как осмысленная практика: заранее продумывается формат встречи, состав гостей, угощение, создается особая атмосфера. Участие реализуется через конкретные действия — организацию пространства, заботу о других, совместное проживание события.

			Я жду этот праздник, задолго до даты рождения готовлюсь: откладываю деньги, составляю меню (надо учесть вкусы всех приглашенных), подбираю музыку. Конечно, мне помогают: и цветы, и лампочки, и шары, открытки. Родные и близкие не только помогают украшать комнату и готовить праздничную еду, но и стараются ­что-то сделать своими руками. Внук нарисовал мой портрет (хорошо получился), я его уже в рамочке повесила на стенку (ж., 77 л., вдова).

			В данном типе день рождения выступает как способ поддержания жизненной активности и значимых отношений, а участие приобретает характер осознанного и ценностно нагруженного действия.

			Рефлексивное участие (экзистенциальное переживание события). Пожилой человек определяет свое место одновременно внутри и вне события: сохраняя участие в праздновании, он воспринимает день рождения прежде всего как повод для внутреннего осмысления жизненного пути, времени и собственного будущего. Участие носит преимущественно рефлексивный характер, не сводимый к внешней активности и связанный с ограниченностью времени и неопределенностью дальнейшей жизни: «У меня в последние годы перед днем рождения сильное беспокойство, начинаешь вспоминать, переосмысливать и тревожишься, что там тебя ожидает? Может это последний день рождения?» (ж., 77 л., не замужем). День рождения выступает как временной рубеж, актуализирующий вопросы о прожитом и возможном. Переживание близости конца может как усиливать тревожность и снижать жизненный оптимизм, так и стимулировать переосмысление приоритетов и поиск новых оснований для активности. В ряде случаев такие переживания усиливаются под воздействием кризисных событий, побуждая к пересмотру отношения к жизни:

			В детстве отмечала, после 20 лет перестала. Вот теперь вновь стала отмечать свой день рождения. После ковида я осознала, как важно ценить каждое мгновение и проводить время с любимыми. Муж умер, это послужило уроком, надо ценить жизнь (ж.,70 л., вдова).

			Участие здесь носит преимущественно рефлексивный характер и связано с внутренней работой по осмыслению жизненного пути.

			Смысловые основанияучастия в праздновании дня рождения

			Выделенные модусы отношения позволяют описать, как пожилые люди включаются в празднование дня рождения, однако сами по себе они не объясняют, почему эта практика сохраняет свою значимость. Для этого необходимо обратиться к смысловым основаниям, через которые участники интерпретируют и оправдывают свое участие. Такой переход позволяет рассматривать день рождения не только как форму индивидуального поведения, но и как социально обусловленную практику, связанную с воспроизводством норм, ценностей и значимых форм взаимодействия в пожилом возрасте.

			День рождения воспринимается участниками как устойчивая социальная традиция, воспроизводимая независимо от индивидуальных обстоятельств. Его значимость определяется не столько личными предпочтениями, сколько включенностью в систему норм и ожиданий, передаваемых из поколения в поколение: «День рождения — это традиция, не нами придуманная и не нам ее отменять» (ж., 74 г., замужем). При этом воспроизводство данной практики не является механическим: в процессе передачи она трансформируется, адаптируясь к изменяющимся жизненным условиям, но сохраняя свою символическую значимость. В условиях воспринимаемой нестабильности день рождения приобретает дополнительный смысл как элемент устойчивости, позволяющий поддерживать ощущение непрерывности жизненного пути и сохранности значимых связей: «Сегодня все стремительно меняется и не всегда в лучшую сторону. День рождения — это стабильность, ­какая-то опора в круговерти жизни, не дает нам рассыпаться, погрузиться в забвение» (ж., 72 г., вдова). Таким образом, день рождения выступает как «островок стабильности» в меняющихся обстоятельствах, обеспечивая воспроизводство долговременных отношений и поддержание чувства социальной включенности.

			День рождения выступает как семейное событие, обеспечивающее ощущение принадлежности и включенности в значимые социальные связи. В этом контексте он выполняет функцию «социального якоря», вокруг которого временно консолидируется семейное окружение «…все оставляют свои дела и собираются за столом, и старые, и малые. Веселимся, друг над другом подшучиваем» (м., 72 г., женат). Объединяющий потенциал события проявляется в формировании пространства взаимодействия, описываемого как «встреча», «теплый круг», «большая семья». Праздник воспринимается как выход за пределы повседневности, сопровождаемый сменой эмоционального состояния и ощущением совместного присутствия.

			Одновременно день рождения выступает как пространство самовыражения и признания: участники реализуют индивидуальные сценарии празднования и получают внимание со стороны близкого окружения.

			День рождения — исключительный праздник. Мне хочется сделать его особенным, украсить квартиру, стол, принарядиться. Свечи поставить. Я их делаю сама, после праздника раздаю гостям, им очень нравится, меня благодарят» (ж., 69 л., замужем)

			Важным элементом события становится символическая работа по поддержанию отношений, в том числе через выражение благодарности значимым другим: «День рождения — не просто дата в календаре, это возможность поблагодарить своих родных и близких за все хорошее, что есть в жизни» (ж., 63 г., замужем).

			День рождения выступает как временной рубеж, через который осмысляется прожитое и оставшееся время. В этот момент актуализируется переживание протяженности жизни и ее ограниченности, что связано с различными стратегиями участия. Для одних это становится стимулом к действию — побуждает активнее использовать доступные возможности и сохранять включенность в социальные связи. Для других, напротив, усиливает ощущение завершенности и ведет к сокращению активности. Информанты, воспринимающие день рождения как напоминание о приближающемся «отбытии без возвращения», склонны дистанцироваться от самого события, избегая его символического значения. В этом случае отказ от празднования выступает как способ отсрочить или вытеснить переживание конечности.

			В то же время ориентированные на действие участники воспринимают день рождения как возможность пересмотра планов и постановки новых задач. Для них это событие связано с поддержанием временной перспективы и жизненной активности, выступая своего рода «окном возможностей» для реализации новых намерений. В ряде случаев день рождения воспринимается как событие, актуализирующее разрыв социальных связей и переживание одиночества. В этом контексте он утрачивает статус значимого события и может намеренно исключаться из жизненного сценария:

			Для меня дня рождения не существует. Я его вычеркнул. Раньше, да, много было друзей, знакомых. Но ведь как в жизни — когда ты занимаешь должность, когда от тебя ­что-то зависит, ты нужен. А на пенсии ты становишься никому не интересен (м., 75 л., вдовец).

			Отказ от празднования в данном случае связан не только с индивидуальными предпочтениями, но и с восприятием утраты социальной востребованности и сужением круга значимых связей. День рождения начинает восприниматься как напоминание об этих изменениях и потому утрачивает ценность. Его исключение из жизненных практик выступает как способ избежать переживания одиночества и разрыва привычных форм включенности.

			Сценарии и практики воспроизводства участия

			Рассмотренные смысловые ориентиры позволяют понять, какие значения придают пожилые люди событию собственного дня рождения, однако для анализа важно показать, как эти значения реализуются в практиках празднования. В этом контексте день рождения выступает как социально организованное событие с устойчивыми сценариями взаимодействия, через которые воспроизводятся значимые связи и поддерживается участие.

			Празднование в пожилом возрасте тесно связано с обращением к прошлому: текущее событие осмысляется через воспоминания о прежних днях рождения, прежде всего детских, что формирует ощущение непрерывности жизненного пути.

			В детстве дни рождения были простыми, но очень радостными. Мама готовила угощения, папа приносил домой сладости, а друзья приходили с самодельными открытками. В юности праздники были более шумными, собирались большие компании, танцевали, смеялись (ж., 76 л., не замужем).

			Воспоминания носят не только биографический, но и эмоционально-­насыщенный характер, актуализируя представления о значимых качествах — доброте, щедрости, искренности, гостеприимстве.

			В детстве день рождения был не пышным, нас восемь детей было, после вой­ны так вообще денег не было. Я старшая, так что отмечали скромно, иногда пекли пироги. Но всегда было весело, шумно, родители — люди щедрые, все что могли, все на стол, угощали. Соседи приходили, друзья, такая куча мала (ж., 79 л., не замужем).

			Обращение к таким эпизодам воспроизводит не только память о прошлом, но и нормативные представления о «правильном» празднике. Усвоенные в семье сценарии продолжают влиять на организацию дня рождения в пожилом возрасте, а сами воспоминания включаются в текущее взаимодействие: в процессе празднования пожилые люди вовлекают детей и внуков, совместно обращаясь к семейному архиву — фотографиям, письмам, дневникам. Тем самым день рождения выступает как пространство передачи семейной памяти и поддержания межпоколенных связей.

			Обращение к прошлому задает не только интерпретацию события, но и конкретные практики его организации. Подготовка к дню рождения выступает как способ воспроизведения представлений о «правильном» празднике и их адаптации к текущим условиям. Она включает организацию пространства, угощения и создание особого «праздничного» состояния, отличного от повседневности. Эти действия направлены не только на проведение встречи, но и на формирование определенного впечатления о себе.

			Информанты описывают подготовку как особое состояние, сочетающее практические действия и эмоциональную настройку: «прибрать дом перед приходом гостей», «приготовить вкусности и разнообразить праздничный стол», «сменить повседневный образ». Через эти практики участие приобретает осмысленный и целенаправленный характер.

			Особое значение подобные практики имеют для женщин, которые связывают участие в праздновании с необходимостью выглядеть «празднично» и соответствовать ожиданиям окружения.

			Я, конечно, хочу выглядеть празднично. Стараюсь одеть ­что-то красивое, сделать прическу, может быть, немного подкрашусь. Хочется чувствовать себя особенной в этот день. Раньше делала маникюр, педикюр, иногда ходила в парикмахерскую. Сейчас ограничиваюсь домашними процедурами- увлажняющий крем, легкий макияж. Главное, чтобы было комфортно и приятно (ж., 71 г., замужем).

			Конструирование внешнего облика выполняет не только репрезентативную, но и эмоциональную функцию: через внешний вид участницы стремятся повлиять на собственное состояние и задать тон взаимодействию. Для мужчин телесные практики носят более утилитарный характер и, как правило, ограничиваются поддержанием аккуратного внешнего вида. В то же время они, как правило, одобряют стремление женщин к более тщательной подготовке: «Ей (жене) важно особенно хорошо выглядеть в свой день рождения. И я это поддерживаю. С утра она идет в парикмахерскую, ну, а я, пока хлопочу на кухне. Я и так хорош собой (смеется)» (м., 72 г., женат).

			Организация праздника воспроизводит устойчивый сценарий, центральным элементом которого остается совместное застолье. Несмотря на вариативность угощений, кульминация события часто связывается с символическим моментом — внесением торта со свечами, который задает эмоциональный пик праздника: «Все ждут решающего момента: я вношу торт… с зажженными свечами…» (ж., 67 л., замужем). Помимо застолья, в структуру празднования включаются совместные формы досуга (настольные игры, прослушивание музыки, пение, просмотр фотографий и воспоминания), формирующие атмосферу близости и совместного переживания события.

			Празднование дня рождения в пожилом возрасте, как правило, проходит в ограниченном круге близких людей, что задает четкие границы участия. Информанты подчеркивают отсутствие «случайных» гостей: в праздновании участвуют члены семьи и давние друзья. В ситуации пространственной разобщенности взаимодействие переносится в дистанционные форматы — через телефон или видеосвязь, что позволяет сохранить включенность.

			Приглашаю самых близких людей — семью, несколько старых друзей. Чаще всего приглашаю лично, звоню или встречаюсь заранее. Чтобы обсудить планы, раньше, конечно, отправляла открытки, но теперь все проще — телефонный звонок или сообщение (ж., 76 л., вдова).

			Организация празднования в пожилом возрасте строится вокруг норм гостеприимства, предполагающих заботу о гостях и общее впечатление от события. Информанты ориентируются на «кодекс хорошего хозяина», в рамках которого важно обеспечить комфорт через угощение, атмосферу и внимание к деталям. Эти нормы реализуются в условиях ограниченных ресурсов. Финансовые затруднения компенсируются практиками экономии: предварительной подготовкой, самостоятельным приготовлением блюд, сокращением числа приглашенных или объединением празднования с близкими. В ряде случаев существенную роль играет поддержка семьи: «Затруднения финансовые есть. Иногда сложно уложиться в бюджет, особенно, если хочется угостить всех и сделать праздник запоминающимся. Но мы стараемся, и дети помогают» (м., 72 г., женат).

			В этих условиях особую значимость приобретают усилия, затраченные на организацию праздника: успешность события оценивается не по масштабу, а по созданной атмосфере и реакции гостей. Эти усилия связаны не только с заботой о других, но и с поддержанием собственного достоинства и самоуважения. При этом меняется и критерий значимости общения: ценность гостей определяется не их «полезностью», а качеством совместного времени и эмоциональной близостью «Главное, чтобы в этот день с тобой как можно дольше были любимые люди» (ж., 83 г., вдова).

			Практики дарения в рамках празднования дня рождения выходят за пределы обмена вещами и выступают как форма поддержания значимых отношений. Информанты обращают внимание не столько на получаемые подарки, сколько на собственное участие в процессе дарения — подготовку угощений, сувениров и других знаков внимания для гостей. Подарок интерпретируется прежде всего как выражение заботы и вовлеченности, а не как материальная ценность. Особое значение придается индивидуальному вкладу и «вложенному усилию: «Мне не важно какие именно подарки, важно, чтобы они были подарены от чистого сердца, еще лучше, если они сделаны своими руками. Важно, чтобы человек вложил душу в подарок» (м., 76 л., вдовец).

			Денежные подарки допускаются как практическое решение в условиях ограниченных ресурсов, однако воспринимаются как менее значимые: «Деньги как подарки. Ну, это удобно. Но в них не хватает души. Лучше самодельный подарок, чем конверт с деньгами» (м., 72 г., женат). Неденежные подарки, напротив, интерпретируются как символы внимания, заботы и благодарности, подтверждающие значимость отношений и включенность пожилого человека в круг взаимодействия. Дарение выступает как форма взаимного признания, в которой важна не вещь, а отношения, которые она выражает, что соответствует подходам к анализу дарообмена (Мосс 1996).

			Празднование дня рождения не ограничивается самим событием, а включает этапы предвкушения и последующего осмысления. Если в более ранние периоды жизни ключевую роль играет ожидание праздника, то в пожилом возрасте возрастает значение постсобытийного переживания — оценки прошедшего дня и его эмоционального «послевкусия»: «У меня смешанные чувства. С одной стороны, радость от общения с родными и близкими, а с другой — немного грустно, что годы утекают и так мало праздников в нашей жизни, хотя они приносят много хлопот» (ж., 68 л., вдова). Послевкусие включает широкий спектр переживаний — от удовлетворения, теплоты и благодарности до облегчения, связанного с завершением подготовки. При этом оценка события становится ориентиром для последующих практик, влияя на восприятие и организацию будущих дней рождения.

			Заключение

			Проведенное исследование позволило рассмотреть день рождения в пожилом возрасте не как частную биографическую практику, а как социально значимое событие, через которое проявляются различные формы участия и включенности в значимые отношения. Анализ интервью показал, что участие в праздновании структурируется через сочетание трех взаимосвязанных уровней: режимов участия, смысловых оснований и конкретных сценариев реализации. Такое сочетание позволяет объяснить устойчивость данной практики даже в условиях сокращения ресурсов, изменения социальных связей и усиления переживания временной ограниченности. Выделенные режимы участия, от отказа от празднования до активного и рефлексивного включения, отражают не только индивидуальные предпочтения, но и более широкие процессы трансформации социальной включенности в пожилом возрасте. При этом смысловые основания участия задают интерпретацию события: день рождения выступает как механизм поддержания стабильности, форма семейной идентификации, способ осмысления времени и одновременно индикатор разрыва социальных связей. Реализация этих значений происходит через устойчивые сценарии празднования, включающие подготовку, совместное застолье, распределение ролей, практики дарения и формы совместного досуга, которые воспроизводят и поддерживают значимые социальные отношения.

			Полученные результаты позволяют рассматривать день рождения как одну из повседневных форм поддержания социальной включенности в пожилом возрасте. В отличие от институциализированных практик активного старения, акцентирующих внимание на продуктивности и ресурсном потенциале пожилых людей, данное событие демонстрирует значимость неформальных, эмоционально насыщенных и рутинных взаимодействий, через которые поддерживаются чувство принадлежности, признание и символическая «видимость» человека в системе социальных связей.

			С точки зрения социальной политики это имеет несколько важных следствий. Во-первых, поддержание социальной включенности в пожилом возрасте не сводится к участию в формальных программах и инициативах, а во многом обеспечивается через повседневные практики взаимодействия в кругу семьи и близких. Во-вторых, такие практики требуют не столько прямого регулирования, сколько учета и поддержки условий, в которых они могут воспроизводиться, включая доступность ресурсов, инфраструктуры общения и возможности поддержания контактов на расстоянии. В-третьих, игнорирование этих форм участия может приводить к недооценке рисков социальной изоляции, которые проявляются не только в отсутствии контактов, но и в утрате символически значимых событий, структурирующих жизненный путь.

			Таким образом, анализ дня рождения как «малого» события повседневности позволяет выявить механизмы поддержания социальной включенности, которые остаются вне поля институциального внимания, но играют важную роль в обеспечении качества жизни пожилых людей. Учет этих механизмов открывает возможности для более чувствительной и комплексной социальной политики, ориентированной не только на активизацию, но и на поддержание значимых форм повседневного участия.
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			One’s Own Birthday as a Form of Social Participation in Later Life

			This article examines how the event of one’s own birthday is perceived and experienced as a form of social participation in later life. Drawing on in-depth interviews with older adults (N = 34), the study explores the various ways in which this event is engaged with, the meanings it holds, and the scenarios through which it is enacted. The analysis identifies distinct modes of participation reflecting variations in the degree of involvement and the nature of interaction with significant others. It also reconstructs the underlying meaning structures through which older individuals interpret the significance of their birthday. The findings show that this event serves as both a personal biographical practice and a mechanism for fostering social inclusion. It enables the reproduction of meaningful connections, a sense of belonging, and the individual’s symbolic 'visibility' within social relationships. Examining celebration scenarios reveals recurring patterns of organising the event, such as preparation, sharing meals, giving and receiving gifts, and interacting with different generations, through which these meanings are enacted and reinforced. Particular attention is paid to everyday, non-institutionalised forms of participation that remain largely outside the scope of social policy, yet play a significant role in maintaining older adults’ quality of life. These findings contribute to a broader understanding of social participation in later life by shifting the focus from formalised models of active ageing to the everyday practices of interaction that support social integration.
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			Пробация как механизм селективной социальной интеграции: кейс Алтайского края

			Статья посвящена анализу пробации как механизма социальной интеграции лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Исследование направлено на выявление того, каким образом участники пробации воспринимают возможности социальной интеграции, надзорный контроль и различия в доступе к ресурсам ресоциализации. Теоретической основой исследования выступает концепция агентности, позволяющая рассматривать пробацию как пространство взаимодействия поддержки и контроля. Эмпирическую базу составили полуструктурированные интервью с 19 участниками исправительного центра, созданного на базе промышленного предприятия в Алтайском крае. Анализ данных осуществлялся методом тематического кодирования. Результаты исследования показывают, что надзорный контроль остается важной частью повседневного опыта участников пробации и во многом определяет их отношение к данной практике. Пробация создает условия для социальной интеграции через трудовую деятельность, приобретение новых профессиональных навыков, расширение социальных связей и включение в коллективные формы взаимодействия. Наиболее значимым ресурсом интеграции выступает труд, позволяющий участникам осваивать новые социальные роли и снижать последствия длительной изоляции. Вместе с тем эффекты пробации распределяются неравномерно. Более активные участники получают дополнительные возможности для социальной интеграции, чаще рассматриваются как заслуживающие доверия и имеют больший доступ к отдельным ресурсам поддержки. В результате внутри самой практики пробации формируются новые различия между группами участников. Делается вывод о том, что пробацию целесообразно рассматривать как селективный механизм социальной интеграции, который одновременно способствует снижению социального исключения и воспроизводит новые формы неравенства. Полученные результаты расширяют представления о социальных эффектах пробации и могут быть использованы при разработке мер социальной политики, направленных на поддержку участников ресоциализации.
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			Лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, нередко приходится заново выстраивать отношения с семьей, работодателями, государственными институтами и местным сообществом. Эти процессы осложняются стигматизацией, ограниченным доступом к ресурсам и необходимостью адаптации к новым условиям жизни (Омельченко 2012; Гарифзянова 2022). Одним из инструментов поддержки таких групп выступает пробация, ориентированная на содействие социальной интеграции и предупреждение повторных правонарушений (ФЗ 2023). Несмотря на декларируемые цели, эффекты пробации могут существенно различаться для разных категорий ее участников. Одни получают дополнительные возможности для трудовой занятости, социальной активности и смягчения надзорного контроля, тогда как другие сталкиваются с ограничениями, стигматизацией и трудностями интеграции. В связи с этим важно рассматривать пробацию не только как механизм поддержки, но и как социальную практику, в рамках которой ресурсы и возможности распределяются неравномерно.

			Целью статьи является анализ восприятия участниками пробации ее влияния на повседневную жизнь и выявление групп получающих наибольшие преимущества от участия в данной практике. Особое внимание уделяется взаимосвязи между социальной активностью субъектов пробации, надзорным контролем и доступом к ресурсам социальной интеграции. Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие вопросы: 1) как участники пробации воспринимают надзорный контроль и его влияние на социальную активность; 2) как оценивается сама практика пробации; 3) какие ограничения и риски возникают в процессе ее реализации.

			Теоретическая рамка

			В современных исследованиях пробация рассматривается не только как инструмент предупреждения повторных правонарушений, но и как механизм социальной интеграции лиц, оказавшихся в конфликте с законом (Canton 2009; Cavadino, Dignan 2006). Если первоначально внимание исследователей захватывало преимущественно вопросы исполнения наказания, контроля за поведением осужденных и профилактики рецидива (Radzinowicz 1958), то в последние десятилетия более значимы проблемы восстановления социальных связей, трудовой интеграции и возвращения человека к самостоятельной жизни после освобождения (Dominey 2019; Ploeg, Sandlie 2011). Такой сдвиг отражает изменение представлений о целях уголовно-­ис­полнительной политики. Пробация все чаще понимается как социальная практика, направленная не только на снижение рисков повторного совершения преступлений, но и на создание условий для возвращения человека в общес­тво. В этой логике успешность пробации определяется не столько степенью контроля над поведением индивида, сколько возможностью восстановления его социальных ролей, расширения доступа к социальным ресурсам и формирования устойчивых стратегий законопослушного поведения.

			В научной литературе отмечалось, что пробация сочетает в себе две разнонаправленные функции. С одной стороны, она предполагает оказание помощи человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, содействие его трудоустройству, обучению, восстановлению семейных и социальных связей. С другой стороны, пробация остается частью системы контроля и надзора, предполагающей оценку поведения участников, соблюдение установленных требований и применение дисциплинарных механизмов (Raynor, Vanstone 1994; Canton 2009). Именно сочетание поддержки и контроля во многом определяет специфику данной социальной практики.

			Для анализа этого противоречия представляется продуктивным обращение к концепции агентности. В широком смысле агентность рассматривается как способность человека осознанно действовать, принимать решения и выстраивать жизненные стратегии в рамках существующих социальных условий (Hitlin, Elder 2007). В исследованиях жизненных переходов и социальной интеграции агентность связывается не только с индивидуальной мотивацией, но и с возможностью использовать доступные ресурсы для изменения собственной жизненной ситуации (Evans 2002; Heinz 2009; Carr 2024). Применительно к пробации агентность позволяет рассматривать ресоциализацию не как пассивное усвоение предписанных норм поведения, а как процесс восстановления способности самостоятельно организовывать собственную жизнь. Речь идет о возможности человека заново выстраивать отношения с семьей и ближайшим окружением, приобретать новые профессиональные навыки, включаться в трудовую деятельность и формировать новые жизненные перспективы. В этом смысле ресоциализация предполагает не только отказ от противоправного поведения, но и возвращение способности выступать активным участником социальных отношений.

			Важным положением теории агентности является тезис о зависимости индивидуальной активности от институциального контекста. Возможности человека определяются не только его личными качествами или мотивацией, но и доступностью социальных ресурсов, характером взаимодействия с государственными институтами, наличием поддержки со стороны окружающих и степенью социальной включенности (Evans 2002; Heinz 2009). Поддерживающая среда способна расширять пространство выбора и способствовать формированию новых жизненных стратегий, тогда как стигматизация, ограниченность ресурсов и жесткий контроль, напротив, могут снижать возможности для проявления агентности. Данное положение имеет особое значение для анализа пробации. Даже при наличии формальных механизмов поддержки, участники пробации могут обладать различными возможностями для социальной интеграции. Одни способны активно использовать предлагаемые ресурсы, включаться в трудовую деятельность, участвовать в общественной жизни исправительного центра и выстраивать новые социальные связи. Другие, напротив, могут сохранять дистанцию по отношению к предлагаемым формам активности, воспринимать их как продолжение системы контроля либо сталкиваться с ограничениями, затрудняющими их участие в подобных практиках. В этом контексте особый интерес представляет вопрос о том, каким образом сами участники пробации воспринимают существующие возможности и ограничения. Исследования показывают, что эффективность программ ресоциализации зависит не только от содержания предлагаемых мер поддержки, но и от того, как они воспринимаются людьми, вовлеченными в соответствующие практики (Raynor, Vanstone 1994; Nahouli et al. 2024). Поэтому важно учитывать не только институциональную логику пробации, но и субъективный опыт ее участников.

			Дополнительную аналитическую перспективу для понимания данной проблемы задают работы М. Фуко, посвященные соотношению дисциплинарных практик и свободы субъекта. Анализируя механизмы современного надзора, исследователь обращал внимание на то, что дисциплинарные институты одновременно создают возможности для социальной организации и воспроизводят отношения контроля (Фуко 1999; Foucault 1988). С этой точки зрения пробация представляет интерес не только как механизм поддержки, но и как пространство, в котором процессы социальной интеграции и надзорного воздействия существуют одновременно.

			Исходя из этого, в настоящем исследовании пробация рассматривается как социальная практика, в рамках которой участники получают доступ к различным ресурсам социальной интеграции, однако возможности использования этих ресурсов могут распределяться неравномерно. Концепция агентности позволяет проанализировать, каким образом участники пробации воспринимают доступные возможности, как соотносятся социальная активность и надзорный контроль, а также какие эффекты и ограничения возникают в процессе реализации данной практики.

			Методология исследования

			Исследование выполнено в логике качественного кейс-анализа и направлено на изучение восприятия пробации ее участниками. Такой подход позволяет рассматривать пробацию не только как нормативно закрепленный институт социальной политики, но и как повседневную социальную практику, приобретающую конкретное содержание через опыт людей, вовлеченных в ее реализацию. Особое внимание уделяется тому, каким образом участники пробации оценивают доступные возможности социальной интеграции, воспринимают надзорный контроль и объясняют различия в уровне вовлеченности других участников в предлагаемые формы социальной активности.

			В качестве исследовательского кейса выбран Алтайский край. Выбор региона обусловлен наличием элементов институциальной инфраструктуры ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В крае действует государственная программа профилактики правонарушений, включающая мероприятия по социальной реабилитации данной категории граждан (Распоряжение Правительства АК 2021). Кроме того, в регионе функционирует межведомственная комиссия по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (Распоряжение Правительства АК 2023). По данным Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, подобные структуры действуют лишь в ограниченном числе субъектов РФ (Доклад 2022). В Алтайском крае функционируют три исправительных центра в Барнауле, Бийске и Новоалтайске, а также изолированный участок исправительного центра, созданный на базе промышленного предприятия.

			Эмпирическое исследование проводилось в 2024 г. методом полуструктурированного интервью. В исследовании приняли участие мужчины, переведенные из исправительных учреждений в исправительный центр после смягчения условий отбывания наказания. Отбор участников осуществлялся на базе исправительного центра, созданного на территории предприятия «Алтайгеомаш» в Барнауле (см. подробнее: Amic 2025). Интервью проводились конфиденциально, без присутствия представителей администрации предприятия и сотрудников исправительного центра. На момент исследования в центре находилось 88 чел. при проектной вместимости 135 мест. В связи с ограничениями доступа к персональным данным, исследователям предоставлена информация только о наиболее вовлеченной части участников пробации, выполнявших различные организационные функции в коллективе. В дальнейшем данная группа обозначается как «активисты». В список входили представители трудового, спортивно-­оздоровительного, профсоюзного, информационного и других секторов исправительного центра. Всего в перечень «активистов» включены 26 чел., из которых семеро отсутствовали в период проведения исследования по уважительным причинам. Таким образом, в исследовании приняли участие 19 мужчин в возрасте от 26 до 58 лет (средний возраст — 42 года). Все информанты находились в условиях пробации более одного года.

			Каждое интервью продолжалось от 40 до 60 минут. Все информанты дали согласие на участие в исследовании, случаев отказа зафиксировано не было. Интервью строились по полуструктурированному гайду, что позволяло сохранять единую логику беседы и одновременно учитывать индивидуальный опыт участников. Гайд интервью включал три тематических блока. Первый посвящен восприятию пробации, надзорного контроля и степени самостоятельности в условиях исправительного центра. Второй касался участия информантов в трудовой, общественной и иных формах социальной активности, а также их представлений о факторах, способствующих или препятствующих социальной интеграции. Третий блок направлен на выявление оценок преимуществ и ограничений пробации, включая различия в опыте ее участников. Особое внимание уделялось не только описанию личного опыта информантов, но и их представлениям о других участниках пробации. Такой подход позволял реконструировать существующие внутри исправительного центра представления о социальной активности, успехе, ответственности и вовлеченности в предлагаемые формы деятельности. Поскольку в выборку вошли наиболее активные участники пробации, важной задачей исследования стало изучение того, каким образом они интерпретируют причины различий между более и менее вовлеченными группами.

			После проведения интервью выполнена расшифровка аудиозаписей и подготовлены текстовые транскрипты. Анализ материалов осуществлялся методом тематического кодирования. На первом этапе выделялись смысловые единицы, связанные с восприятием контроля, социальной активности, трудовой интеграции, стигматизации и межгрупповых отношений. На втором этапе коды объединялись в более широкие аналитические категории, позволившие выявить устойчивые сюжеты и различия в интерпретации опыта пробации. Для повышения надежности интерпретаций результаты интервью сопоставлялись между собой, а в отдельных случаях уточнялись в ходе дополнительных бесед с сотрудниками исправительного центра. При этом основным источником данных выступали интервью с участниками пробации, поскольку целью исследования являлся анализ их субъективного опыта и оценок.

			Ограничения исследования

			Результаты исследования следует интерпретировать с учетом ряда ограничений. Прежде всего, выборка включала только наиболее вовлеченных участников пробации, выполнявших различные организационные функции в исправительном центре. Это не позволяет напрямую реконструировать опыт менее активных участников или лиц, дистанцирующихся от предлагаемых форм социальной активности. В связи с этим выводы исследования отражают прежде всего восприятие пробации наиболее включенной группой ее участников. Вместе с тем данное ограничение имеет и аналитическое значение. Поскольку именно наиболее активные участники чаще взаимодействуют с администрацией исправительного центра, участвуют в коллективных мероприятиях и получают доступ к дополнительным возможностям, их опыт позволяет проследить механизмы формирования представлений о социальной активности, успешной ресоциализации и доступе к ресурсам пробации. Кроме того, информанты регулярно обращались к оценке поведения других участников, что позволило выявить существующие внутри сообщества представления о различиях между более и менее вовлеченными группами.

			Следует также учитывать специфику институциального контекста исследования. Интервью проводились в условиях исправительного центра, где сохраняются отношения административного контроля. Несмотря на обеспечение конфиденциальности и отсутствие представителей администрации во время интервью, нельзя полностью исключить влияние социально желательных ответов и стремления информантов представить собственный опыт в более благоприятном свете.

			Еще одно ограничение связано с кейсовым характером исследования. Рассматриваемая практика реализуется в конкретном регионе и на базе конкретного предприятия, обладающего собственными организационными особенностями. По этой причине полученные результаты не могут быть автоматически распространены на все модели реализации пробации в России. Вместе с тем кейс Алтайского края представляет самостоятельный исследовательский интерес как пример региона, в котором сформированы институциальные механизмы ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

			Указанные ограничения не снижают значимости полученных результатов, однако задают границы их интерпретации и определяют направления дальнейших исследований, связанных с изучением опыта различных групп участников пробации и сравнительным анализом региональных практик ее реализации.

			Пробация как режим контроля и ограничения агентности

			Одной из задач пробации является содействие социальной интеграции лиц, освобождающихся из мест лишения свободы (ФЗ 2023). Вместе с тем результаты интервью показывают, что восприятие данной практики во многом определяется не столько предоставляемыми возможностями, сколько сохраняющимся надзорным контролем. Для большинства информантов именно контроль остается центральной характеристикой повседневного опыта пробации. Отвечая на вопросы о различиях между пребыванием в исправительном центре и отбыванием наказания в местах лишения свободы, участники исследования нередко подчеркивали ограниченность произошедших изменений. Так, один из информантов отмечал: «Не всегда ощутима разница: что пробация, что на зоне, единственное: есть выход за территорию, уже глоток воздуха» (И 2, 37 л.) Другой формулировал свою позицию схожим образом: «До зоны была трудная ситуация — ну и что? — теперь разве лучше, все равно везде наблюдают и ставят барьеры, получше, конечно, стало, но не то» (И 8, 48 л.) Эти оценки свидетельствуют о том, что пробация воспринимается информантами скорее как изменение формы контроля, чем как переход к самостоятельной жизни. Несмотря на расширение возможностей по сравнению с условиями лишения свободы, участники исследования продолжают ощущать постоянное наблюдение и необходимость соотносить свои действия с требованиями администрации и установленными правилами.

			Сохранение контроля проявляется не только в повседневных практиках, но и в административных процедурах, сопровождающих перевод в исправительный центр и дальнейшее пребывание в нем. По словам одного из информантов, «ждать направления в центр пришлось очень долго, и все время за мной как будто наблюдали — смогу я или нет» (И 15, 35 л.) После перевода контроль, по мнению участников исследования, не исчезает, а приобретает новые формы. Так, один из них отмечал: «Здесь каждый день нужно заполнять гору бумаг, отчет за каждый шаг и по производству, и по поведению» (И 13, 41 г.) Подобные оценки позволяют говорить о том, что бюрократические процедуры воспринимаются как продолжение надзорной функции пробации.

			Критические оценки вызывали и регулярные проверки со стороны сотрудников уголовно-­исполнительной системы. Информанты обращали внимание на необходимость постоянного подтверждения собственной благонадежности: «Меня много раз вызывали на беседы: что да как? Зачем это вообще тогда нужно?» (И 11, 26 л.) Некоторые участники связывали контроль не только с наблюдением за поведением, но и с ограниченными возможностями реализации собственных инициатив: «Мы ­как-то предложили поучаствовать в мероприятиях общества отцов, но не получилось, и тут нам палки в колеса» (И 9, 55 л.)

			Важным элементом данной системы выступает условно-­досрочное освобождение (УДО). Для части информантов перспектива УДО воспринимается как один из ключевых стимулов участия в деятельности исправительного центра. Вместе с тем сама возможность его получения рассматривается как механизм регулирования поведения. Один из участников отмечал: «Мне суд уже отказал в УДО, надеюсь на пробацию, но кажется так еще сложнее — это как быть под прессом» (И 13, 41 г.) Другой прямо связывал преимущества наиболее активных участников с перспективой более раннего освобождения: «Для нашего актива есть возможность раньше всех получить УДО» (И 15, 35 л.) В этом случае механизм давления в рамках пробации по-прежнему сохранялся и, по оценкам информантов, влиял на негативное отношение к пробации. Кроме того, возможность получения УДО еще больше разделяла «активистов» и «неактивистов».

			Примечательно, что даже наиболее вовлеченные участники пробации не воспринимают контроль исключительно в негативном ключе. Многие из них рассматривают социальную активность как способ сделать его менее ощутимым. Так, один из информантов отмечал: «Пробация, хотя и не снижает контроль, дает возможность немного проявить себя, да хоть в творчестве» (И 1, 45 л.) Другой участник связывал привычку к дисциплине со своей общественной ролью в центре: «Я — спорторг, спорт сам по себе — контроль над собой, поэтому есть такая привычка» (И 15, 35 л.)

			Сотрудники исправительного центра также подчеркивали необходимость сохранения контроля, одновременно связывая его с подготовкой к жизни на свободе. По их словам, «они не свободны, конечно, полностью, но наиболее активные находят отдушину, они должны понять, как быть с собственной свободой». Подобные высказывания отражают двой­ственный характер пробации как института, одновременно ориентированного на поддержку и надзор.

			Таким образом, участники пробации воспринимают контроль как неотъемлемую часть данной практики. Пробация не устраняет надзор, а трансформирует его формы, сочетая административное наблюдение, бюрократические процедуры и механизмы стимулирования поведения. В этих условиях возможности для проявления самостоятельности оказываются тесно связаны с готовностью участников включаться в социально одобряемые формы активности, что делает проблему агентности центральной для понимания опыта пробации.

			Пробация как механизмселективной социальной интеграции

			Несмотря на критические оценки надзорного контроля, результаты интервью показывают, что участники пробации связывают данную практику не только с ограничениями, но и с появлением новых возможностей. Прежде всего речь идет о трудовой деятельности, которая воспринимается информантами как основной ресурс социальной интеграции и восстановления привычных социальных ролей. Отметим, что информанты неоднозначно оценивают перспективы возвращения к прежним отношениям и преодоления стигматизации. Так, один из участников отмечал: «Нам же не верят и не поверят, связи разорваны» (И 3, 56 л.) Другой информант высказывался сходным образом: «Здесь сложно о ­каких-то связях говорить, мы же как белые вороны» (И 18, 28 л.) Подобные оценки свидетельствуют о том, что социальная интеграция воспринимается участниками как сложный и не всегда результативный процесс.

			В то же время многие информанты связывали возможность постепенного восстановления своего положения именно с трудовой деятельностью и приобретением новых навыков. Один из участников подчеркивал: «Я здесь получил новые знания, и у меня даже был наставник с завода — очень хорошо помог и по-человечески» (И 2, 37 л.) Для части опрошенных важным оказался сам опыт совмещения обучения и работы: «Даже не представлял, что можно сразу учиться и работать здесь же по профессии» (И 5, 40 л.)

			Трудовая деятельность воспринимается информантами не только как источник дохода или профессионального опыта, но и как средство преодоления изоляции. В отличие от исправительного учреждения, где большинство социальных контактов ограничено рамками пенитенциарной среды, работа на предприятии создает возможности для взаимодействия с людьми, не связанными с системой исполнения наказаний. Один из участников исследования отмечал: «Если бы не трудяги с воли вместе с нами, эта тягость не ушла бы» (И 1, 45 л.) В другом интервью подчеркивалось, что в процессе работы надзорный контроль становится менее заметным: «Про контроль забываешь, никто не окрикивает, рядом с тобой такой же трудяга» (И 18, 28 л.)

			Полученные данные позволяют предположить, что именно труд становится главным механизмом социальной интеграции в условиях пробации. Через участие в производственной деятельности информанты получают новые навыки, включаются в коллективное взаимодействие и приобретают опыт отношений, выходящих за рамки исправительного центра. Не случайно многие участники связывают положительные изменения не столько с самой пробацией, сколько с возможностью работать в обычном трудовом коллективе.

			Трудовая деятельность приобретает для информантов и символическое значение. Она рассматривается как способ доказать собственную полезность и готовность к возвращению в общество. Один из участников отмечал: «Сначала я работал как автомат — поднеси, подай, но потом ­как-то втянулся и стало интересно» (И 5, 40 л.) Другой информант противопоставлял прежний и нынешний опыт занятости: «На воле просто была работа, а теперь нужен результат, это совсем другое» (И 13, 41 г.) Для наиболее вовлеченных участников пробации труд становится основанием для формирования коллективной идентичности и чувства ответственности перед группой. Так, один из информантов говорил: «Лично для меня важно подтянуть других — пусть тоже напрягаются, помогают бригаде» (И 18, 28 л.) Другой отмечал: «У нас тут одно дело — всем равное, но не все это принимают» (И 9, 55 л.) В этих высказываниях труд предстает не только как индивидуальная стратегия адаптации, но и как форма участия в коллективной жизни.

			Однако доступ к ресурсам социальной интеграции оказывается неодинаковым для разных участников пробации. В предыдущем разделе показано, что наиболее активные участники получают больше возможностей для смягчения надзорного контроля. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере социальной интеграции. По словам сотрудников исправительного центра, «появились лидеры в хорошем смысле, они способны подтянуть всех остальных». При этом сами сотрудники признают, что не все участники имеют одинаковые шансы на успешную интеграцию, связывая это как с различиями в социальном опыте, так и с ограничениями самой системы пробации.

			Таким образом, результаты исследования позволяют рассматривать пробацию как механизм социальной интеграции, в котором центральную роль играет трудовая деятельность. Именно через труд участники получают новые навыки, расширяют круг социальных контактов и приобретают опыт взаимодействия за пределами пенитенциарной среды. Вместе с тем доступ к данным ресурсам оказывается неравномерным, что создает предпосылки для формирования различий между группами участников пробации.

			Воспроизводство неравенства внутри пробации

			Пробация не только создает условия для социальной интеграции, но и формирует новые различия между ее участниками. Эти различия проявляются не столько в формальном статусе, сколько в восприятии социальной активности, ответственности и готовности к изменениям. В результате внутри сообщества участников пробации возникают символические границы, разделяющие более и менее вовлеченные группы. Одним из оснований такого разделения становится различное понимание самой пробации. По мнению наиболее активных участников, не все находящиеся в исправительном центре одинаково воспринимают цели и возможности данной практики. Так, в интервью отмечалось, что «не для всех до конца понятно, что такое пробация», а некоторые участники «считали пробацию по-настоящему свободой, возможно, это было заблуждение». Подобные оценки свидетельствуют о том, что активисты склонны рассматривать собственное понимание пробации как более правильное и соответствующее требованиям данной социальной практики.

			В результате различия в уровне вовлеченности начинают интерпретироваться как различия в отношении к самой возможности ресоциализации. Характерно, что менее активные участники описываются преимущественно через отсутствие инициативы и стремления к изменениям. Один из информантов отмечал: «Будут те, кто все время затаивается, выжидает, ­чего-то ждет, наверное, лучшего, но лучше точно не будет» (И 13, 41 г.) Другой участник исследования высказывался еще более категорично: «Есть такие, кто не хочет ничего делать, они просто ­чего-то ждут, наверное, к ним этот контроль и нужно применять» (И 15, 35 л.)

			Подобные оценки позволяют говорить о своеобразной моральной дифференциации внутри сообщества участников пробации. Более активные информанты связывают успех ресоциализации прежде всего с личными усилиями и готовностью использовать предоставляемые возможности. Соответственно, недостаточная вовлеченность начинает восприниматься не как следствие различных жизненных обстоятельств, а как результат индивидуального выбора. В этом случае контроль рассматривается уже не как универсальная характеристика пробации, а как мера, применение которой оказывается оправданным по отношению к отдельным группам участников. Особое значение в формировании таких различий приобретает трудовая деятельность. Если в предыдущем разделе труд рассматривался как важнейший ресурс социальной интеграции, то в данном случае он выступает критерием оценки участников друг другом. Так, рассуждая о способах преодоления ограничений, связанных с пробацией, отмечалось: «Скорее всего труд — такая мера, отвлекает, и здесь своя активность — выработка нормы и надо не подкачать бригаду» (И 13, 41 г.) В этом высказывании труд предстает не только как форма занятости, но и как показатель ответственности перед коллективом.

			Логическим продолжением данной позиции становится сравнение собственных достижений с результатами других участников. Так, один из информантов подчеркивал: «Я норму перевыполняю, а другие нет, я думаю: что не так, они хотят стать другими или нет?» (И 18, 28 л.) Подобные оценки демонстрируют, что различия в трудовой активности постепенно приобретают символическое значение. Более успешные участники начинают восприниматься как заслуживающие большего доверия и признания, тогда как менее успешные оказываются в положении группы, чья мотивация и готовность к изменениям ставятся под сомнение.

			Важно отметить, что данная логика находит отражение не только в оценках самих участников, но и в представлениях сотрудников исправительного центра. По словам кураторов, несмотря на положительные изменения, «пассивность все же сохранялась, что требует дополнительных мер». Хотя отношение к менее активным участникам не сводилось исключительно к критике. В интервью и комментариях сотрудников исправительного центра прослеживается представление о том, что различия между группами могут быть преодолены через включение в совместную деятельность. В данном случае социальная активность рассматривается не как врожденное качество или индивидуальная характеристика, а как результат участия в определенных социальных практиках.

			Подобная интерпретация согласуется с выводами исследователей, согласно которым длительная изоляция способна формировать пассивность и утрату навыков, необходимых для самостоятельной жизни после освобождения (Кравцова и др. 2022: 87). В этой логике менее активные участники пробации выступают не только объектом критики, но и группой, нуждающейся в дополнительных механизмах социальной интеграции. Как отмечает Evans (2002: 247), преодоление подобных последствий возможно в том числе через вовлечение в конструктивную деятельность со стороны более активных участников сообщества. Аналогичным образом Mesoniene (2009: 250) связывает развитие социальной активности с организацией совместной трудовой деятельности и созданием условий для коллективного участия в социальных практиках.

			Таким образом, внутри пробации формируются две конкурирующие логики восприятия неактивности. Первая объясняет ее отсутствием мотивации и готовности к изменениям. Вторая связывает неактивность с последствиями длительной изоляции и рассматривает ее как проблему, требующую дополнительной социальной поддержки. Именно противоречие между этими подходами во многом определяет характер отношений между различными группами участников пробации.

			Полученные результаты позволяют предположить, что пробация одновременно выполняет две взаимосвязанные функции. С одной стороны, она способствует снижению социального исключения через трудовую занятость, приобретение новых навыков и расширение социальных связей. С другой стороны, внутри самой практики возникают новые основания для дифференциации участников. Социальная активность становится не только ресурсом интеграции, но и критерием распределения доверия, признания и доступа к отдельным возможностям. Таким образом, пробация не сводится исключительно к механизму социальной поддержки. Она формирует собственную систему различий между участниками, в рамках которой более активные группы получают символические и организационные преимущества. В результате практика, направленная на преодоление социального исключения, одновременно воспроизводит новые формы неравенства, основанные на различиях в степени вовлеченности в предлагаемые механизмы ресоциализации.

			Заключение

			Проведенное исследование позволяет рассмотреть пробацию не только как механизм контроля за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, но и как социальную практику, влияющую на возможности их дальнейшей интеграции в общество. Обращение к концепции агентности позволило проанализировать пробацию через призму доступных участникам ресурсов, ограничений и стратегий адаптации.

			Полученные результаты показывают, что надзорный контроль остается важной частью повседневного опыта участников пробации. Несмотря на расширение возможностей по сравнению с условиями лишения свободы, информанты продолжают воспринимать пробацию как пространство, в котором элементы поддержки сочетаются с постоянным наблюдением, бюрократическими процедурами и зависимостью от решений администрации. В этом смысле пробация не устраняет контроль, а трансформирует его формы. Результаты исследования показывают, что пробация действительно создает условия для социальной интеграции части участников. Наиболее значимым ресурсом интеграции выступает трудовая деятельность. Через труд участники получают новые профессиональные навыки, расширяют круг социальных контактов, взаимодействуют с людьми за пределами пенитенциарной среды и приобретают опыт, который может способствовать их последующей адаптации. Для многих информантов именно включенность в трудовой коллектив оказывается наиболее значимым элементом пробации.

			Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что эффекты пробации распределяются неравномерно. Возможности, связанные с трудовой интеграцией, общественной активностью, получением поощрений и смягчением надзорного контроля, оказываются в большей степени доступны наиболее вовлеченным участникам. Социальная активность начинает выступать важным критерием распределения доверия и доступа к ресурсам внутри сообщества участников пробации. В результате пробация приобретает двой­ственный характер. С одной стороны, она способствует преодолению социальной изоляции и создает условия для восстановления агентности участников через включение в трудовую и общественную деятельность. С другой стороны, внутри самой практики формируются новые линии разграничения между более и менее активными группами. Активность становится не только ресурсом интеграции, но и основанием для символического и организационного неравенства.

			Таким образом, проведенное исследование позволяет рассматривать пробацию как селективный механизм социальной интеграции. Ее эффективность определяется не только наличием формальных мер поддержки, но и способностью различных групп участников использовать предоставляемые ресурсы. Это ставит вопрос о необходимости дальнейшего изучения тех участников пробации, которые остаются менее вовлеченными в предлагаемые формы деятельности, а также о поиске дополнительных механизмов поддержки, направленных на снижение возникающих внутри системы различий.
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			Probation as a Mechanism of Selective Social Integration: The Case of the Altai Territory

			This article examines probation as a means of facilitating the social reintegration of individuals released from correctional institutions. It aims to explore how participants in the probation program perceive opportunities for social integration, supervisory control and differences in access to resources for reintegration into society. The theoretical framework is based on the concept of agency, enabling probation to be viewed as an environment where support and control interact. The empirical material consists of semi-structured interviews with nineteen participants from a correctional center located within an industrial enterprise in the Altai Krai region of Russia. The data were analyzed using thematic coding. The findings show that supervisory control remains a significant aspect of probationers’ daily lives and significantly influences their perceptions of probation. At the same time, probation also creates opportunities for social integration through employment, the acquisition of new professional skills, the expansion of social ties, and participation in collective forms of interaction. Employment emerges as the most significant integration resource, enabling participants to develop new social roles and mitigate the consequences of long-term isolation. However, the effects of probation are distributed unevenly. More active participants gain additional opportunities for social integration, are more often perceived as trustworthy, and have greater access to certain support resources. Consequently, new distinctions emerge between different groups of probation participants within the probation system itself. The study concludes that probation can be understood as a selective mechanism of social integration that simultaneously reduces social exclusion and reproduces new forms of inequality. These findings improve our understanding of the social effects of probation and could inform social policy measures aimed at supporting different groups of individuals undergoing social reintegration.
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			Gendered Dynamics in STEM Research Groups: Stereotypes, Role Allocation, and Female Students’ Experiences at a Nigerian University

			This study uses structuration theory to examine gendered dynamics within student-led STEM research groups at a Nigerian university. While gender disparities in STEM are well-documented, comparatively little attention has been given to the micro-­level interactional processes through which gender inequalities are reproduced, negotiated, and occasionally challenged, particularly in non-­Western educational settings. Drawing on semi-structured interviews with twenty STEM undergraduates, the study explores how group formation, role allocation, communication, and leadership practices influence participation in collaborative academic environments. The findings show that gender inequalities are perpetuated not primarily through formal exclusion, but through everyday interactional practices. Male students often initiate and control group formation through existing social networks, and role allocation follows assumptions that link technical competence and leadership with masculinity, and communicative or supportive work with femininity. Role allocation follows gendered norms that link technical competence with masculinity, thereby channeling women into administrative tasks while men accumulate technical skills. Female students, acting as knowledgeable agents, repeatedly described having to demonstrate and manage competence, as well as developing strategies to navigate and occasionally challenge gendered expectations. At the same time, accounts of more equitable practices demonstrate that alternative interactive arrangements are possible, and that the same processes capable of reproducing inequality may support more inclusive participation under different conditions. By focusing on student-led research groups as an understudied setting for STEM socialization, the study expands upon structuration theory by showing how reflexive agency functions within informal academic collaboration in a postcolonial context. The findings highlight the importance of considering informal group dynamics when trying to promote gender equity in STEM education.
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			Despite the growing global focus on gender equality and the increasing enrolment of women in higher education, women remain underrepresented in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) fields, particularly in engineering, computer science and physics (Hammond et al. 2020). While women are more likely to be represented in life sciences and health-­related fields, the male-dominated STEM disciplines are still associated with rationality, abstract systems, and technical competence, i. e. qualities often socially coded as masculine (Cheryan et al. 2015). The wider gender gap in STEM develops through multiple interacting social factors that begin in early childhood and continue through educational institutions and professional environments where gender stereotypes persist (Hill et al. 2010). As Blickenstaff (2005) describes through the concept of the 'leaky pipeline,' women and girls gradually become underrepresented at each stage of education and professional advancement. This results in their limited presence in research, innovation, and STEM leadership positions. However, the persistence of this pattern suggests that gender inequality in STEM is not only sustained through formal barriers or unequal access, but also through everyday social processes that shape participation, competence, and opportunities within educational environments.

			Collaborative learning is a crucial element of STEM education, as it develops students’ communication, problem-­solving and project management skills, while also simulating the team-based nature of scientific practice (Johnson, Johnson 2009). However, collaborative environments are not always neutral spaces for learning. A growing body of research suggests that group dynamics may reinforce existing social inequalities as gender, ethnicity, and other status variables influence participation, interaction and the allocation of roles and recognition (Theobald et al. 2017). Student-led research groups are particularly important in this regard. These groups are often formed voluntarily and operate with limited institutional supervision. They represent a crucial but under-­studied area of academic socialization, in which students develop technical skills and learn informal expectations regarding competence, leadership, and belonging within STEM fields.

			Recent studies have advanced our understanding of how gender stereotypes affect women’s participation in STEM by examining individual-­level processes such as self-concept, aspirations, and perceptions of competence. Research using implicit association tests demonstrates that gender-­career stereotypes disproportionately affect women by reinforcing the perception that scientific and technological fields are better suited to men. This can shape confidence and career aspirations from an early age (Beroíza-­Valenzuela 2025). Similarly, studies on educational choice show that girls are less likely to pursue STEM pathways due to cultural beliefs, a lack of female role models, and stereotypes that portray STEM as a masculine domain, despite them often performing equally well or better than boys (Stoet, Geary 2018).

			A second line of research focuses on organizational and professional environments where gender inequality is perpetuated through institutional cultures and unequal career opportunities. A systematic review of women in engineering highlights the 'sticky wall' phenomenon, showing that women exit engineering at higher rates than men at various career stages due to implicit bias, gender stereotypes, and organizational cultures that marginalize women (Ewim, Dosunmu 2025). Related scholarship describes how women in male-dominated educational and professional settings often experience exclusion, subtle bias, and limited recognition. This contributes to what has been termed a 'chilly climate,' which affects persistence and career progression (Seymour, Hewitt 1997; Moss-­Racusin et al. 2012).

			A third line of research examines interventions and collaborative environments in STEM education. Studies on mentoring and support programs suggest that targeted interventions may encourage women to persist in STEM fields. For example, a recent Mexican study of mentorship programmes found that mentoring increased female participants’ confidence and reinforced their STEM career plans, while collaboration initiatives raised male students’ awareness of gender equity, although broader socioeconomic barriers remained significant (Burgos-­Lopez et al. 2025). Conversely, research on collaborative learning shows that group settings can perpetuate inequalities through patterns of participation, task allocation, and recognition (Theobald et al. 2017). However, most studies of gendered interaction have focused on formal classrooms, workplaces, or professional organizations, paying comparatively little attention to voluntary, student-led research groups where informal dynamics may operate more freely and with relatively limited institutional oversight (Ewim, Dosunmu 2025).

			The Nigerian context is particularly important for examining these dynamics. Existing research on gender and STEM in Nigeria has largely focused on enrolment patterns and policy frameworks, paying little attention to the lived experiences of female students and the everyday interactions through which inequalities may be reproduced within academic institutions. While gender biases in Western educational settings have been widely studied, there is still a lack of qualitative research examining these micro-­interactional processes in African universities. This gap is especially significant in STEM disciplines, which are often male-dominated, and where student collaboration plays a central role in academic and professional socialization. In postcolonial educational contexts, formal commitments to inclusion may coexist with informal practices and cultural assumptions that shape participation and recognition in less visible ways (Ewim, Dosunmu 2025). Student-led research groups at Nigerian universities therefore offer more than just a geographical setting for this study; they also provide an important context in which to examine how gender stereotypes operate, are negotiated and potentially challenged within collaborative spaces that function with relatively little institutional supervision.

			While existing research has advanced our understanding of gender inequality in STEM by studying aspirations, stereotypes and organizational barriers, important gaps remain. Much of the literature has focused on either individual-­level explanations or on formal educational and professional settings, paying comparatively little attention to the micro-­level interactional processes through which gender inequalities are reproduced within voluntary, student-led research groups. While existing studies have documented gendered patterns of participation and exclusion, considerably less is known about how these inequalities are reproduced, negotiated, and occasionally challenged within informal collaborative spaces in non-­Western university settings. This study addresses these gaps by examining how gender expectations influence role allocation and interactions within voluntary student research groups in Nigerian universities.

			It addresses these gaps by examining how gender expectations shape group formation, role allocation, and everyday interaction within student-led STEM research groups. Rather than treating gender inequality as a fixed outcome, the study examines the social processes through which it is sustained, experienced, and at times contested within collaborative academic environments. By focusing on student-led groups as spaces for socializing in STEM, the article contributes to existing debates by bringing attention to informal academic practices that have been comparatively understudied in research on gender and STEM subjects, particularly in non-­Western and postcolonial educational contexts.

			Theoretical framework

			This study employs Anthony Giddens’ theory of structuration (Giddens 1984) as its main analytical tool to understand how gender inequality is reproduced and sometimes challenged in student-led STEM research groups. Structuration theory provides a useful framework for examining the micro-­level interactional processes through which gender stereotypes are sustained, negotiated, and occasionally disrupted within collaborative academic environments. Rather than treating social structures as external forces that determine behaviour, the theory emphasizes the dynamic relationship between agency and structure.

			Central to structuration theory is the concept of the duality of structure, which posits that social structures are both the medium and the outcome of social action (Giddens 1984). In the context of this study, gender stereotypes are not viewed as fixed norms that students passively follow. However, they are actually reproduced and reinforced through everyday practices such as group formation, role allocation and patterns of interaction. Structuration theory also views individuals as knowledgeable agents who can reflect on their social circumstances and act in ways that may either reproduce or challenge existing arrangements (Ibid). This perspective is particularly relevant for understanding student-led research groups, where assumptions about technical competence, leadership, and appropriate gender roles influence participation and decision-­making processes. Giddens’ distinction between rules and resources further helps to explain how these interactions operate. In this study, rules refer to shared expectations regarding who should take the lead or perform technical tasks, and resources refer to both technical knowledge and the authority to organize, assign or influence group activity.

			While structuration theory provides the study’s primary analytical framework, several additional concepts shed light on particular aspects of interaction and institutional context that structuration theory alone does not fully elaborate on. For example, Lamont and Molnár’s (2002) concept of symbolic and social boundaries helps to explain how gendered assumptions become socially meaningful within student research groups. In male-dominated STEM environments, qualities such as technical competence, leadership, and scientific ability are often associated with masculinity, whereas supportiveness and organizational work may be symbolically coded as feminine. These symbolic distinctions become socially significant when they shape access to participation, authority, and opportunities for skill development.

			West and Zimmerman’s (1987) concept of 'doing gender' further clarifies how these distinctions are reproduced through interaction. Within student groups, gender is not simply a fixed identity, but an ongoing social practice enacted through everyday behaviour. Consequently, interactions surrounding leadership, technical discussion, communication, and task allocation therefore become moments through which gendered expectations are reinforced, negotiated, and sometimes challenged.

			This is complemented by Acker’s (1990) concept of gendered organizations, which situates these practices within a broader institutional environment. Universities and their organizational structures, including curricula, assessment systems, and the varying levels of faculty involvement in group work, are not entirely gender-­neutral environments. Instead, they may carry assumptions about competence, authority, and participation that influence how students experience collaborative work. Finally, Steele’s (1997) concept of stereotype threat helps illuminate the subjective nature of these interactions. The awareness of stereotypes surrounding technical competence among female students may influence how they interpret group situations, respond to evaluation and navigate participation within male-dominated settings. In this sense, these concepts do not replace structuration theory, but rather extend its explanatory capacity by helping to illustrate the intersection of interactional practices, institutional settings and subjective experiences intersect within student-led STEM research groups.

			This study does not assume the universal applicability of these theories, but rather treats them as analytical tools whose relevance and limitations require empirical examination. Gender norms in Nigerian universities may be shaped by social and cultural assumptions that differ from those documented in the Western contexts where many of these theories were originally developed. Within postcolonial educational settings, formal commitments to equality may coexist with colonial legacies, indigenous gender norms, and contemporary discourses of fairness and inclusion.

			Methods & data

			Research design and setting

			This study employed a qualitative research design involving semi-structured interviews to examine gender dynamics within student-led STEM research groups (collaborative academic settings such as research and project groups) at the Federal University of Technology, Akure (FUTA) in Nigeria. A qualitative approach was deemed appropriate in view of the study’s focus on the lived experiences and interpretations of participants, as well as the micro- level interactional processes through which gender boundaries are constructed, reproduced, and occasionally challenged within collaborative academic settings (Merriam, Tisdell 2015).

			The study was conducted at FUTA, a government-­owned specialized university of technology located in southwestern Nigeria. The university was purposely selected because its technology-­focused institutional environment places STEM collaboration and research groups at the centre of students’ academic experience. As a setting where male-dominated STEM disciplines, collaborative learning, and informal group work intersect, FUTA provides an important context for examining how gendered expectations shape participation, authority, and opportunities for skill development within student-led research groups. The university’s institutional culture, resource environment, and organizational arrangements therefore form an important backdrop for understanding the interactional dynamics explored in this study.

			Sampling and data collection

			Twenty STEM students, all aged between 18 and 26 years and in their final or penultimate year of study, participated in the study. This stage of the study was considered particularly relevant because the participants had accumulated substantial experience of working in student-led research groups and could reflect on patterns across multiple collaborative projects. Participants were recruited through purposive snowball sampling. The purposive element involved identifying students who had occupied various roles within research groups, including leadership and presentation roles, to ensure a diverse range of experiences and perspectives were represented. These participants then referred other students who met the study criteria and could provide further insight into group dynamics. This approach was effective in accessing students who were actively involved in research groups that could easily be identified through formal institutional channels (Noy 2008). Recruitment continued until thematic saturation was reached, at which point conducting additional interviews would no longer generate new insights relevant to the research questions (Guest et al. 2006). The final sample included twelve female and eight male students from a range of STEM disciplines, including physics electronics, computer engineering, and electrical and electronics engineering. Appendix A provides detailed participant demographics.

			Data were collected through semi-structured interviews conducted online via Zoom. The interviews lasted between 25 and 40 minutes, and audio-­recording was used with the participants’ informed consent. The online format addressed practical challenges related to participants’ schedules, their geographical dispersal across campus and their limited access to private meeting spaces, while also enabling accurate transcription through recording. Although virtual interviews may limit certain aspects of rapport building that occur during face-to-face interactions, they provided access to participants who would have been more challenging to reach otherwise.

			The interview guide was theoretically informed by Giddens’ (1984) structuration theory, and was designed to capture the processes by which gendered interactions within student-led STEM groups are produced, reproduced, and occasionally challenged. It focused on four interconnected areas: group formation and structure; role allocation; communication and feedback patterns; and strategies used to navigate or challenge exclusionary dynamics. Questions explored students’ understanding of leadership, technical competence and participation in collaborative settings, as well as their experience of and response to gendered expectations in everyday group interactions.

			Analytical strategy

			The interview recordings were transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis, an approach well-suited to identifying and interpreting recurring patterns of meaning within qualitative data (Kiger, Varpio 2020). Analysis proceeded through an iterative process designed to maintain close engagement with participants’ accounts while connecting empirical material to the study’s analytical framework. To ensure accuracy and deepen familiarity with the data, transcripts were reviewed alongside audio recordings and field notes taken during and immediately after the interviews. Coding combined deductive and inductive strategies, taking a hybrid analytical approach (Fereday, Muir-­Cochrane 2006). Deductive codes were informed by the theoretical framework and included concepts related to knowledgeable agency, gendered expectations and boundary formation. Meanwhile, inductive codes emerged through close reading of participants’ accounts, capturing recurring experiences and interactional patterns within student groups. Initial codes were then grouped into broader thematic categories reflecting shared patterns and meanings across the dataset.

			These themes were refined by repeatedly comparing coded extracts with the full dataset, ensuring both internal coherence and analytical distinctiveness. Some themes were merged, reorganized, or discarded where empirical support was limited or conceptual overlap emerged. The final thematic structure was developed through this iterative process, and is presented in the 'findings' section. There, themes are interpreted in relation to the study’s theoretical framework and are illustrated through selected participant quotations.

			Ethics and researcher positionality

			All participants received information about the study’s purpose, procedures, and their rights prior to participation. Informed consent was obtained in writing before interviews commenced, and the participants were informed of their right to withdraw at any stage without consequence. To protect confidentiality, identifying information has been removed from transcripts, and pseudonyms have been used throughout the report. The study also acknowledges the significance of the researcher’s position in qualitative research. One of the authors shared a similar nationality and educational background to the participants, which facilitated rapport and access to the students’ experiences and interpretations. Meanwhile, the second author, hailing from a different regional background, offered an external perspective, prompting reflection on assumptions that might otherwise have been taken for granted. This combination of insider familiarity and outsider distance led to a more reflexive interpretation of the data (Berger 2015).

			Findings and discussion

			Group Formation and Gatekeeping

			Power hierarchies and patterns of inclusion often begin to emerge during the initial stage of group formation, creating conditions that influence subsequent interaction and participation. The findings reveal a recurring pattern in which male students frequently initiate and organize voluntary research groups, often through digital platforms such as WhatsApp: 'We usually create the WhatsApp group, announce it in the general class group, and add interested members, both boys and girls, later if they want' (Respondent 15, male).

			Group formation was therefore not simply an administrative process, but also an important process of negotiating authority and access. From a structuration perspective, this pattern reflects the relationship between agency and structure. Male students, drawing on existing social networks, confidence, and assumptions about male leadership, often occupy the position of initiators. While these actions are enabled by existing gendered expectations, they also reproduce them by establishing male leadership as a familiar and repeated organizational pattern (Giddens 1984).

			The timing and terms of women’s inclusion further illuminate these dynamics. Female respondents reported that participation in male-initiated groups was sometimes based on stereotypical assumptions rather than through recognition of technical competence: 'Usually, the groups are formed based on competence, but it is also assumed boys that should take the lead. Once, a guy invited me to his group, saying, "we need a girl for diversity points"'(Respondent 18, female).

			These accounts suggest that group formation involves more than assembling participants around shared academic goals. Male students often benefit from a form of first-­mover advantage, whereby e arly control over communication platforms and recruitment establishes authority over subsequent participation. When groups are initially formed within male friendship networks and women are invited afterwards, male students become gatekeepers of access and membership. This pattern reflects the movement from symbolic to social boundaries described by Lamont and Molnár (2002). The distinction between founders and subsequent additions is not merely symbolic when it affects access to authority, participation, and opportunities for technical engagement.

			In this case, the practice reinforces the technical / administrative skill dichotomy and prevents women from developing and demonstrating their technical abilities. While offering inclusion, it does so on deeply unequal terms, potentially undermining women’s sense of belonging in STEM fields. These dynamics also highlight the institutional context within which student groups operate. In line with Acker’s (1990) discussion of gendered organizations, the respondents described an environment in which group formation was largely informal and poorly supervised. Although some lecturers encouraged mixed-­gender participation, students noted that such expectations were inconsistently enforced. As a result, group formation often depended on informal networks and existing social practices, allowing gendered assumptions and self-segregating friendship circles to influence participation. In this sense, the early stages of group formation function as both organizational decisions and interactional processes through which inclusion, authority, and belonging are negotiated within STEM environments.

			Gendered division of labour and unequal skill acquisition

			Once groups had been formed, the pattern of role allocation became an important mechanism through which gendered expectations were translated into everyday practice. Across mixed-­gender groups, the respondents described a recurring division of labour in which technical and leadership responsibilities were disproportionately assumed by or assigned to male students, while female students were more frequently directed towards communicative and organizational tasks: 'We defaulted to giving them the report because, well, they usually write neater. Looking back, I realize we never even asked what their technical skills were' (Respondent 4, male).

			From a structuration perspective, this pattern represents the performance of norms surrounding gendered competence. When a male student takes on a technical task and a female student takes on a writing or administrative role, they are both 'doing gender,' performing actions that align with broader cultural expectations. In doing so, they make those expectations appear natural (West, Zimmerman 1987). These interactional moments are central to the structuration process. Male students often assume that women prefer or are better suited to communicative or organizational tasks without assessing their technical interests or abilities. Such assumptions, operating through routine interaction rather than explicit exclusion, determine who takes on the technical work and who assumes supportive responsibilities. Over the course of repeated group projects, these patterns can lead to significant differences in technical exposure, confidence, and self-perception. In this sense, unequal access to skill development both reflects and reinforces broader cultural associations that link technical competence and leadership with masculinity and supportive labour with femininity (Leslie et al. 2015). As Lamont and Molnár (2002) suggest, distinctions between technical and supportive work become socially consequential when they shape unequal access to experience and authority. Structuration theory further reminds us that such boundaries are not fixed, but persist through repeated enactment in everyday interactions.

			Although some respondents described role allocation as merit-­based rather than gender-­based, these accounts often revealed tensions between the language of neutrality and the realities of practice. Respondent 4’s reflection, 'Looking back, I realize we never even asked,' illustrates this contradiction, suggesting that assumptions about skill sometimes replaced actual assessment. Similar tensions emerged around leadership. Respondent 6’s account of male colleagues reporting to other male students rather than to her, and Respondent 13’s experience of having her reminders and instructions dismissed suggest that even when women occupy leadership positions, their authority is not necessarily recognized as legitimate. Leadership within student groups therefore appears not simply as a formal role, but also as a socially recognized performance of authority. Leadership enacted by male students was more readily accepted as natural, whereas female authority was more likely to be questioned through subtle forms of resistance, such as bypassing leadership structures and dismissing women’s contributions.

			Competence, Evaluation, and the Negotiation of Authority

			The constant reinforcement of stereotypes through group interaction not only shaped role allocation, but also how female students experienced and managed competence within student research groups. A recurring narrative among female respondents was the need to repeatedly demonstrate technical capability in a way that their male peers did not. Female students reported that they were required to complete technical tasks and manage the impression that they were competent while doing so. In light of structuration theory, these experiences reveal female students to be knowledgeable agents who were acutely aware of the gendered expectations operating within their groups. They understood that their actions and contributions would be interpreted through this lens: 'I needed to prove my competence on a problem they’d been stuck on for a week… I had to bring the textbook, open it to the relevant page, and point to it' (Respondent 9, female).

			This can be further understood through Steele’s (1997) concept of stereotype threat. Awareness of stereotypes concerning women’s technical competence creates pressure to perform successfully and to anticipate doubt, requiring the preparation of evidence of legitimacy. Competence therefore becomes something that is negotiated rather than automatically recognized. Respondent 9’s decision to provide documentary proof illustrates how the evaluation itself can become gendered, requiring female students to substantiate their expertise in ways that are less frequently expected of their male counterparts.

			Communication patterns further shaped these dynamics. The respondents described contrasting forms of feedback and evaluation that reflected different expectations of male and female participation. Direct criticism among male students ('That won’t scale') was often normalized, whereas communication with female students ('Have you thought about the scalability of that?') was more frequently softened or framed cautiously. Even positive feedback could reinforce distinctions if it expressed surprise at a woman’s technical contribution: 'Her comment was ignored until the lecturer pointed it out during our presentation' (Respondent 8, male).

			Female respondents described finding themselves in a classic double-bind. In order to be heard, they often had to be assertive. However, assertiveness in women is often misinterpreted as aggression rather than leadership. As a result, many reported managing their language, tone, and demeanour consciously to avoid being labelled 'difficult' or 'emotional,' a scrutiny that was rarely applied to their male peers. These experiences suggest that competence within student groups was evaluated not only through technical performance, but also through gendered expectations surrounding communication and authority. Female students therefore engaged in continuous self-monitoring, navigating not only technical tasks but also the social interpretation of how competence should be expressed within male-dominated settings. When one female respondent reflected that she was 'not even perfectly sure of my own competences,' she articulated the cumulative consequences of repeatedly having to prove and manage her competence in these environments. Repeated scrutiny and conditional recognition can gradually undermine confidence in technical ability, making participation in STEM feel contingent rather than secure. In this sense, withdrawal from technical roles or disengagement from STEM pathways reflects the cumulative effects of interactional environments in which competence is persistently questioned and legitimacy is granted unevenly, rather than a lack of capability.

			Resistance and alternative collaborative spaces

			Despite these challenges, female students demonstrated the capacity to do otherwise, as described by Giddens (1984). The respondents described a range of strategies through which they navigated and, at times, challenged existing gendered expectations within research groups. For many, forming all-female groups was a deliberate way of creating supportive environments for learning, participation, and skill development: 'In our all-female group, we deliberately rotated all roles weekly' (Respondent 3, female).

			Within these groups, respondents described opportunities to experiment with technical and leadership roles, free from the need to continually establish credibility or manage assumptions about competence. Role rotation disrupted the routine gendered allocation observed in many mixed-­gender groups, creating conditions for broader participation and skill acquisition. These experiences challenge the assumption that unequal participation in STEM reflects differences in ability, instead pointing to the importance of group organization and interactional norms.

			At the same time, such strategies reveal the potential and constraints of resistance. As Lamont and Molnár (2002) suggest, boundaries may be resisted without necessarily being dismantled. While all-female groups offered alternative collaborative spaces, they also partly emerged in response to exclusion experienced elsewhere. This raises questions about whether separation challenges or adapts to existing gendered structures. Resistance was not limited to the formation of separate groups. Female respondents also described more subtle forms of negotiation within mixed-­gender groups: 'I leveraged my assigned role to demand accountability, knowing they saw me as a nagging stereotype anyway' (Respondent 17, female student).

			Rather than rejecting their assigned roles outright, some students worked strategically within existing expectations to create room for influence and participation. By using their assigned role to demand accountability, Respondent 17 transformed a stereotypical position into a practical negotiating tool. These actions demonstrate that female students were active participants in navigating unequal environments with varying degrees of agency, rather than passive recipients of gendered norms. Furthermore, the respondents described positive and equitable collaboration as genuinely transformative. Some female respondents described experiences and recognition that contrasted sharply with the scrutiny reported elsewhere, demonstrating that more equitable forms of participation are possible. These accounts imply that the issue lies not with women’s capabilities, but with the gendered organization of collaborative work. When Respondent 18 described a group where she did not need to continually prove her competence and Respondent 20 described a sense of genuine belonging, they pointed to collaborative environments where different interactional norms produced different outcomes. These experiences encapsulate the duality of structure that is central to Giddens’ framework. Gender stereotypes and unequal expectations are real and consequential, yet they are neither fixed nor inevitable. When groups operate through norms of role rotation, equal contribution, and shared authority, the rules and resources that organize interaction shift accordingly. In such contexts, technical access and leadership are distributed differently, demonstrating that the same social processes capable of reproducing inequality can reduce it under different conditions. These findings therefore suggest that structure and agency are not opposing forces, but rather mutually constitutive dimensions of student group life. Although gendered patterns of leadership, role allocation, and communication are reproduced through repeated social practices, the respondents also demonstrated an awareness of these dynamics, developing strategies to navigate and occasionally challenge them. The Nigerian context further illustrates how symbolic distinctions between technical and supportive work can lead to unequal access to skill development and a sense of belonging in STEM environments. Students are constantly 'doing gender' in STEM research groups through their daily interactions. For example, female students may be directed towards note-taking and organizational work, while male students may assume leadership roles without consultation. At the same time, the anticipation of confirming stereotypes surrounding women’s competence in mathematics or coding can create anxiety within male-dominated groups, discouraging some female students from taking on technical responsibilities and thereby reinforcing the very assumptions they are trying to resist (Steele 1997). However, the positive experiences reported by some female students demonstrate that alternative outcomes are possible. The same interactive process that reproduces inequality may, under different conditions, support more equitable participation. However, respondents’ accounts also suggest that such change cannot depend solely on the adaptive strategies of female students. More equitable collaboration requires agency from all participants. Male students’ willingness to question gendered assumptions, rotate roles and recognize the authority of female leaders is an important part of this process.

			Limitations and future research

			This study has several limitations that should be considered when interpreting the findings. Data were collected at a single specialized technology university, which may limit the transferability of the findings to other institutional settings and forms of higher education. The use of purposive snowball sampling may also have introduced selection bias, as participants recruited through existing networks may have had similar experiences or perspectives.

			Furthermore, the study relies on participants’ retrospective reflections, which introduces the possibility of recall bias. However, focusing on recurring patterns across interviews rather than isolated incidents may have reduced this limitation. Additionally, the sample composition, which included more female participants (n=12) than male participants (n=8), which may have shaped the range of perspectives represented.

			These limitations also point towards important areas for future research. Comparative studies across comprehensive universities and institutions in different regional contexts could clarify whether similar interactional dynamics operate beyond specialized technology settings. The reliance on retrospective accounts further highlights the value of observational research that can capture group formation, role allocation and communication processes in real time.

			Conclusion

			This study examined the gender dynamics within STEM research groups at a Nigerian university, using Giddens’ structuration theory as a framework. The findings demonstrate that student research groups play a significant role in reproducing and potentially transforming gender inequality in STEM education. When students form groups voluntarily, they often rely on pre-existing social networks that are themselves shaped by gendered patterns of inclusion and familiarity. In turn, role allocation and communication practices frequently reflect assumptions about competence, leadership and appropriate gender roles, thereby perpetuating broader societal stereotypes within collaborative academic environments.

			The findings show that gender inequality within student research groups is maintained not only through formal exclusion, but also through everyday interactional processes. Leadership, technical participation, and authority are negotiated through routine practices in which students continuously 'do gender.' Female students described repeated expectations to demonstrate and manage competence, navigate gendered interpretations of assertiveness, and establish legitimacy in ways that differed from the experiences of their male peers. At the same time, however, the findings also revealed forms of resistance and alternative collaborative arrangements that created more equitable conditions for participation and skill development.

			These findings reinforce Giddens’ argument that structure and agency are mutually constitutive, rather than opposing, dimensions of social life. Gendered structures within student groups are reproduced through repeated social practices; however, they remain open to modification because they depend on continued enactment. The positive experiences reported by some respondents demonstrate that the same interactive processes capable of reproducing inequality may support more equitable outcomes under different conditions. In this sense, the Nigerian context illustrates how symbolic distinctions between technical and supportive work can lead to unequal access to authority, skill development and a sense of belonging within STEM environments. However, it also demonstrates that these arrangements are neither fixed nor inevitable.

			The study therefore moves beyond presenting gender stereotypes in STEM as conditions that simply affect women, showing how inequality is actively reproduced, negotiated, and occasionally challenged through everyday collaborative interactions. By focusing on student-led research groups in a postcolonial educational setting, the study makes two important contributions to existing scholarship. First, it extends structuration theory by showing how reflexive agency operates within informal academic collaboration, and how gendered expectations become embedded in routine organizational practices. Second, it highlights student-led groups as an understudied yet influential site of STEM socialization within non-­Western higher education.

			The findings also have implications for educational policy and institutional practice, affecting not only universities, but also the broader ecosystem of organizations advocating gender equality in STEM. Interventions should operate at multiple levels. At the group level, structured practices such as role rotation can prevent the automatic gender-­based allocation of tasks and expand access to technical and leadership experience. At the institutional level, universities must look beyond enrolment figures and consider why some collaborative environments encourage a sense of belonging, while others perpetuate exclusionary expectations. This requires attention to be paid not only to formal commitments to gender inclusion, but also to the informal interactive practices through which participation and authority are negotiated.

			While universities bear primary responsibility, broader change is unlikely to emerge through institutional action alone. Non-governmental organisations (NGOs) and advocacy organizations may play an important role by addressing micro-­level interactions, promoting equitable collaboration, and supporting initiatives that frame gender equality as a shared responsibility, rather than a challenge confronting female students alone. Documenting and scaling up of successful collaborative practices, together with stronger connections across institutions, may help to make equitable participation in STEM more sustainable rather than exceptional.
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			The Second Shift Goes Digital: Gendered Barriers to IT Leadership in Kazakhstan

			This article examines how women in Kazakhstan’s IT sector balance caregiving responsibilities with leadership advancement. Using an explanatory sequential mixed-­methods design, the study combines workforce data from 32 IT companies with qualitative interviews and group discussions with women in managerial and executive roles. The quantitative findings reveal persistent disparities in executive advancement despite the substantial representation of women in the workforce and mid-level management. Qualitative analysis identifies three interconnected mechanisms that shape these inequalities: work–care temporal conflict, the symbolic penalties attached to organisational flexibility, and relational exclusion through limited mentorship, weak role modelling, and unequal access to informal leadership networks. The findings demonstrate that women’s underrepresentation in executive leadership cannot be explained by individual choices or organisational practices alone, but rather emerges from the interaction between workplace cultures, caregiving expectations and institutional arrangements that continue to assign primary care responsibility to women. By extending feminist concepts such as the ideal worker and the maternal wall into the post-­Soviet context, the article argues that the IT sector in Kazakhstan reflects a hybrid configuration in which technological modernisation coexists with traditional gender roles. The study contributes to debates on gender, leadership, and social policy by linking women’s leadership trajectories to broader family and labour policy arrangements.
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			Global debates on the underrepresentation of women in STEM leadership roles have largely focused on individual factors such as ambition, skill development, and mentorship when considering career advancement. While these are important factors, feminist scholarship shows that they often obscure the structural conditions that shape career trajectories, particularly those linked to caregiving, time allocation, and emotional labor (Ely, Meyerson 2000 a, b; Wajcman 2013; Hochschild, Machung 1989). These tensions are particularly evident in post-­Soviet contexts such as Kazakhstan, where neoliberal market reforms coexist with long-standing family traditions and gendered expectations.

			Kazakhstan’s family policy remains highly maternalized, offering limited support for balancing employment and caregiving. Paid maternity leave covers 126 calendar days, while childcare benefits are limited in both duration and amount (Egov.kz 2024). Although childcare leave is legally available until a child reaches the age of three, compensation is only provided during the initial postnatal period. Access to public early childhood education and care is also uneven, particularly outside major cities, which increases reliance on extended family networks and private provision (UNICEF 2022; Bureau… 2025). Alongside these limitations, Kazakhstan has experienced a gradual expansion of flexible and remote working arrangements. Recent labour reforms have expanded flexible working regimes and telework regulations, increasingly specifying employer responsibilities regarding equipment provision, work-time monitoring, and equality and privacy protections (Lockton Global 2023; Bayazitova 2023; Rödl & Partner 2025). However, formal flexibility does not automatically reduce gender barriers. In practice, its implementation remains uneven, while cultural stigma continues to discourage many women, particularly mothers, from using such arrangements.

			Taken together, the Kazakhstani context comprises a limited care infrastructure, a family policy regime that prioritises motherhood, and a growing yet socially ambivalent system of labour flexibility. These institutional constraints and gendered expectations shape women’s career trajectories in the IT sector.

			Programs designed to promote women in STEM tend to prioritise education and early career participation, paying less attention to retention and advancement after entering the labour market. Without organisational mechanisms that support continuous employment, such as stigma-free flexibility and more inclusive systems of evaluation and promotion, these initiatives are unable to effectively transform persistent gender hierarchies in employment. This combination of institutional constraints and cultural expectations is the context in which women in Kazakhstan’s IT sector must navigate and renegotiate their career paths. Against this backdrop, this article asks how institutional conditions and organisational expectations shape women’s career trajectories in the Kazakhstani IT sector when they are balancing employment and caregiving responsibilities. We argue that caregiving responsibilities, particularly motherhood, remain a central factor in achieving a sustainable work-life balance and in shaping women’s leadership trajectories. The IT sector is analytically significant because it embodies the paradox of high innovation alongside persistent traditional gender roles: a sphere widely perceived as modern and meritocratic, yet still structured by deeply embedded ideal worker norms and masculine leadership expectations.

			By integrating feminist organizational theories with the realities of post-­Soviet economies, this study makes two contributions. First, it demonstrates how the maternal wall manifests within Kazakhstan’s IT sector, producing structural consequences such as restricted promotion and interrupted careers, as well as symbolic forms of sanctioning expressed through doubts regarding women’s capabilities. Second, the study shows how the ideal worker norm is reproduced within a transitional economy, where organisational success is still associated with constant availability and a willingness to prioritise work over personal life. The article therefore makes a contribution to international feminist debates by showing how global mechanisms of gendered exclusion are reflected through the institutional and cultural particularities of the post-­Soviet context.

			For the purposes of this study, the IT sector comprises companies involved in software development, digital platforms, fintech, e-commerce, and related industries. Unlike the broader STEM category, which includes the natural sciences, engineering, and mathematics, IT is considered a distinct subsector in which gender barriers are particularly evident amid digitalisation and rapid organizational change.

			Theoretical framework

			The underrepresentation of women in leadership roles is now recognised as being due not only to a lack of women in the talent pipeline or a lack of individual ambition, but also to gender-­based institutional structures that influence career advancement. In STEM and technology sectors in particular, leadership trajectories are shaped by expectations regarding availability, productivity, and professional commitment that frequently intersect unequally with caregiving responsibilities. Work–care tensions therefore constitute mechanisms through which leadership inequalities are reproduced, not merely private or logistical challenges. This study draws primarily on two interconnected concepts: the ideal worker norm and the maternal wall (Acker 1990; Hochschild 1997; Williams 2001). Together, these concepts provide a framework for understanding how organisational and cultural expectations shape women’s career trajectories in Kazakhstan’s IT sector.

			The ideal worker norm refers to organisational expectations that employees will be continuously available, fully committed, and largely unconstrained by responsibilities outside of work (Acker 1990; Williams 2001). Leadership cultures structured around this norm often equate professional competence with uninterrupted labour, long working hours and high responsiveness. Meanwhile, caregiving obligations are either marginalised or rendered invisible by institutions (Acker 1990; Hochschild 1997). Although these expectations are formally gender-­neutral, they historically reflect employment patterns associated with workers whose caregiving responsibilities are externally absorbed. Within managerial and executive settings, therefore, professional commitment is often assessed not only by performance, but also by visibility, flexibility, and the willingness to prioritise organisational demands over one’s personal life. The maternal wall complements this perspective by explaining how motherhood becomes associated with reduced professional commitment and diminished leadership suitability (Williams 2001). Unlike broader forms of gender discrimination, the maternal wall specifically refers to penalties in the workplace that are associated with caregiving and reproductive roles. These penalties may include slower promotion, interrupted careers, exclusion from high-status assignments, and assumptions of reduced competence or availability (Williams 2001). Organisational expectations and cultural narratives of intensive motherhood operate together to reinforce structural and symbolic barriers that shape women’s access to leadership positions (Acker 1990; Williams 2001; Hays 1998). Understanding the interaction between these mechanisms is central to understanding women’s managerial careers. In leadership cultures that reward uninterrupted availability and intense work commitment, motherhood may be seen as a deviation from the ideal worker model. Women are thus positioned within a dual normative structure, expected to demonstrate professional commitment while simultaneously fulfilling intensive caregiving expectations. Rather than representing separate pressures, the ideal worker norm and the maternal wall reinforce each other to create barriers to advancement.

			Several additional perspectives help to explain how these pressures are experienced and negotiated in everyday life. For instance, scholarship on the second shift highlights the unequal distribution of unpaid domestic labour and the temporal distortions produced when paid work and caregiving overlap (Hochschild, Machung 1989; Hochschild 1997). Role conflict theory likewise conceptualises work and family obligations as competing rather than naturally complementary, requiring continuous negotiation (Greenhaus, Beutell 1985). These tensions are further illuminated by boundary and segmentation perspectives. Boundary and border theories emphasise how individuals manage transitions between professional and family roles (Ashforth et al. 2000; Clark 2000), whereas segmentation and integration approaches examine strategies for organising these domains (Kreiner 2006). In digitalised labour environments, such negotiations are increasingly taking place in a work–life blended context, where long working hours and constant availability are normalised and often rewarded (Kossek, Lautsch 2012). Stone’s (2007) concept of career rhythm adds a temporal dimension to these processes, suggesting that women often adjust their professional involvement throughout their lives in response to caregiving responsibilities and changing family circumstances.

			Here, these perspectives are not treated as separate explanatory theories, but as mechanisms through which the ideal worker norm and maternal expectations are enacted and experienced. The mental load of family coordination and planning intensifies these pressures further (Daminger 2019), and the coexistence of ideal worker and ideal mother expectations can lead to overwork, burnout and sometimes withdrawal from leadership roles (Hays 1998; Seddighi, Corneliussen 2021). Recent research likewise highlights the often invisible micromanagement within dual-earner households, showing that caregiving demands remain unevenly distributed despite women’s participation in the labour market (Turnbull et al. 2023).

			Organisational reproduction of gender inequality also operates through leadership cultures and informal systems of inclusion and exclusion. Feminist leadership scholarship has shown that leadership is not merely a formal role, but rather an identity that is constructed through recognition, networks, and institutional validation. Fletcher (2004) conceptualises this as the 'relational underbelly' of leadership, highlighting the often invisible social and emotional dynamics that sustain authority and legitimacy. Similarly, Ibarra and her colleagues emphasise the importance of identity work and the leadership identity gap. This is where women may struggle to imagine themselves or be recognised as legitimate leaders within organisational environments that are dominated by men (Ely et al. 2011; Ibarra et al. 2013). Consequently, women’s leadership trajectories are often described as labyrinthine rather than linear. They are shaped not only by formal hierarchies, but also by exclusion from informal networks and homosocial support systems (Eagly, Carli 2007; Kanter 1977). The scarcity of executive women who are also mothers may further reinforce these dynamics by limiting role models and opportunities for mentorship and sponsorship. These processes constrain advancement and shape perceptions of leadership legitimacy and belonging.

			While these international feminist frameworks provide the central analytical lens for this study, their application varies across institutional contexts. Much of the literature on work–family conflict and organisational flexibility has emerged in Western welfare settings, where public care infrastructure and family policy partly mitigate tensions between employment and caregiving. In contrast, Kazakhstan combines neoliberal labour-­market reforms with enduring collectivist traditions, maternalised family policy and limited state care provision (Dugarova 2019; Meurs et al. 2021). This post-­Soviet environment exacerbates the conflict between organisational expectations and caregiving responsibilities. While formal flexibility may coexist with persistent stigma, extended family networks often compensate for insufficient public support. Studies from Kazakhstan and the wider CIS show that women navigate these conditions through boundary management, professional self-regulation and support from their families. For example, Kuzhabekova et al. (2024) document how early-­career women in STEM adopt masculine communication styles and rely on support from their extended families, while Mikhailova et al. (2023) show how mothers across the CIS employ planning and cognitive coping strategies to manage work–family spillover. Other research has identified boundary crafting, strategic over-performance and negotiation of family arrangements as mechanisms that support women’s participation in the labour market (Kasper, Schmidt 2005; Ezzedeen, Ritchey 2009; Brumley et al. 2021; Wynn, Rao 2019). However, women in managerial and executive IT positions are largely absent from this literature.

			This gap is analytically important. Existing research has largely focused on early-­career women in STEM or work–family conflict more broadly, paying less attention to how executive women in post-­Soviet IT sectors simultaneously navigate organisational expectations and caregiving. Building on international feminist theory while situating it within Kazakhstan’s institutional context, this study examines how the ideal worker norm and the maternal wall are reproduced, negotiated, and experienced across women’s leadership trajectories in the IT sector.

			Methodology

			Research Design

			This study uses an explanatory, sequential, mixed-­methods design to examine why women are still underrepresented in executive roles in Kazakhstan’s IT sector. The research integrates two components implemented in sequence: (1) quantitative data on workforce composition across employment levels (collected and analysed first) and (2) qualitative interviews and focus groups with women in managerial and executive positions (conducted subsequently to explain and contextualise the patterns identified in the quantitative analysis). This design enables analysis at structural and experiential levels, allowing the examination of statistical patterns of gender inequality alongside the organisational and lived dynamics that shape women’s leadership trajectories.

			Ethical Considerations

			Data collection took place between October and November 2024. Participants were informed of the study’s aims, the voluntary nature of participation, and their right to withdraw at any stage. Written or verbal informed consent was obtained prior to each interview and small-­group discussion. To ensure confidentiality, personal identifiers were removed during transcription and analysis, and quotations are presented anonymously or under pseudonyms with participants’ consent. Following completion of data collection, the study protocol, including consent procedures, confidentiality safeguards, and the planned use of the collected materials, was reviewed and approved by the Ethical Committee of Almaty Management University (Protocol No. 5, 19 May 2025).

			Quantitative Data and Analysis

			Sampling and Data Collection. Structured data requests were sent to 55 IT companies operating in Kazakhstan. Companies were selected using purposive organisational sampling to capture the composition of workforce across different segments of the IT sector. Inclusion criteria required companies to: (1) have operated in Kazakhstan for at least three years, (2) have locally based product development teams, and (3) have Kazakhstani nationals in their leadership structures. Of the 55 companies approached, 32 voluntarily provided anonymised workforce data. The resulting dataset included information on gender composition across employment levels (entry-, mid-, and executive-­level positions), as well as promotion data disaggregated by gender. The percentages reported in the analysis refer to the proportion of women and men in the overall workforce, in managerial and executive roles, and among employees who advance into leadership positions.

			As participation was voluntary, however, the dataset is not representative of Kazakhstan’s IT sector and may reflect self-selection effects. Nevertheless, it enables organisational patterns of gender representation and career advancement to be identified across participating firms.

			Data Analysis. Descriptive statistical analysis was conducted using Microsoft Excel. Median values were used to minimise the influence of outliers and variation in company size. The analysis focused on three principal indicators: (1) women’s overall representation within the workforce, (2) women’s representation at line-management and executive levels, and (3) the differences in promotion probabilities between men and women across company sizes and organisational contexts.

			Qualitative сomponent

			Participants’ selection and data collection. The qualitative component consisted of four in-depth interviews with women in executive (C-level) positions, and four small-­group interviews with mid-level female managers (n = 9). A total of 13 participants were recruited for the study. Participants were recruited through purposive sampling designed to ensure variation in terms of company size, ownership structure (private and multinational firms), and sectoral specialisation, including fintech, e-commerce, and enterprise technology. The combination of individual and small-­group interviews enabled exploration of both leadership trajectories and shared organisational experiences. Executive participants were interviewed individually, while small-­group interviews involving two or three mid-level managers were conducted among participants with comparable professional roles and compatible schedules.

			A semi-structured interview guide was developed in accordance with the study’s theoretical framework. Themes explored involved leadership pathways and critical career turning points, experiences of workplace barriers and gendered expectations, work–care negotiations, and perceptions of professional legitimacy, self-confidence, and organisational belonging. All interviews were conducted via Zoom between October and November 2024. Sessions lasted 60–90 minutes and were audio-­recorded with the participants’ informed consent.

			Data analysis. The interview recordings were transcribed and analysed using thematic analysis, following the six-phase framework proposed by Braun and Clarke (2006). This process included familiarisation with the data, initial coding, theme development and review, and final thematic interpretation. Coding focused on recurrent patterns related to caregiving responsibilities, role conflict, leadership identity, organisational expectations, and gendered workplace norms.

			Themes identified included 'care work as a filter,' 'impostor syndrome,' 'masculinized leadership norms,' 'mentorship gaps,' and 'success as gender deviance.' In keeping with the explanatory sequential design, the qualitative themes were interpreted in relation to the quantitative patterns identified in the first phase of the study. The aim was to explain the organisational and social mechanisms underlying the disparities observed in women’s leadership advancement.

			Findings and discussion: work-life balance as a gendered filter for leadership advancement

			Both quantitative and qualitative findings reveal gender disparities in leadership trajectories within Kazakhstan’s IT sector. While women represent approximately 43–48 % of employees and 43–50 % of line managers across company sizes, advancement into executive leadership is far more uneven. The representation of women at C-level varies across organisational contexts, while their progression into executive positions declines sharply with company size. In small firms (1–50 employees), 6.3 % of women advanced into C-level positions, compared to 4.4 % in medium-­sized firms (50–300 employees), 0.8 % in larger organisations (300–1000 employees), and just 0.3 % in firms employing over 1000 people. These patterns suggest that organisational scale and structure may shape women’s opportunities for executive advancement, with larger organisations potentially reinforcing barriers to leadership progression.

			Qualitative data revealed clear differences in how professional commitment and career advancement were experienced by mothers and childless women. Younger and childless participants often described a work–life blend and intensive work engagement as a sign of ambition and a pathway to career advancement. By contrast, mothers emphasised the need to establish clearer boundaries between work and caregiving, while also describing how such boundary-­setting could hinder promotion prospects. These contrasting experiences suggest that motherhood and life-course transitions reshape women’s relationship with organisational expectations, particularly in workplaces where leadership is still associated with constant availability and uninterrupted professional commitment.

			Table 1 summarises workforce composition and leadership representation across company sizes. The percentages of 'becoming line managers' and 'becoming C-level' refer to the proportion of all female and male employees who advanced into those roles. As the data were obtained voluntarily from 32 companies, the results should be interpreted as illustrative of organisational patterns rather than as being statistically representative of Kazakhstan’s IT sector as a whole.

			Table 1

			Gender Composition, Leadership Representation, and Advancement by Company Size in Kazakhstan’s IT Sector
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							Indicator (Median)
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			Source: Developed by the authors from field data (2024).

			Work–Care Temporal Conflicts as a Leadership Filter

			Throughout the interviews and group discussions, a recurring pattern emerged: the tension between caregiving and leadership was not only experienced as personal or logistical, but also as institutional, moral, and temporal. In Kazakhstan’s IT sector, the years typically associated with professional advancement (ages 27 to 35), often coincided with childbirth, parenting, and an increase in unpaid domestic labor. Rather than being experienced as personal detours, these life stages were perceived as structural frictions against workplace cultures that valued unbroken presence, late-night availability, and constant professional visibility. As one participant recalled, her promotion coincided directly with the realities of her new role as a mother:

			When my child was only three months old, my manager called me: 'I need you, and I need you in a new role as a lead.' I was still breastfeeding… We agreed that I would retire after the New Year, but I still felt that I was needed everywhere and at once (Head of Agile Delivery and PMO, mother of two).

			This account illustrates how organisational timelines often override personal rhythms, positioning women as perpetually out of sync with institutional expectations. The framing of leadership opportunities as urgent and non-negotiable left participants navigating what Hochschild and Machung (1989) termed 'time binds,' where care and career demands persistently contradict each other. Other participants reported similar moments of constrained choice, marked by emotional ambivalence: 'I came back from maternity leave six months after the birth because there was a crisis in the team. Then I told myself: either family or career. I chose a career, and I still blame myself sometimes' (Lead Software Engineer, mother of one). The language of sacrifice was strikingly consistent. Returning to work early did not necessarily resolve tensions, but often intensified feelings of guilt and moral uncertainty: 'When you work and raise children, you always think: ''Am I sacrificing something important?'' And most often, you sacrifice your career' (Head of Agile Delivery and PMO, mother of two).

			These narratives resonate with the concept of the 'maternal wall' (Williams 2001), whereby caregiving responsibilities are penalised both symbolically and materially. Promotion opportunities were frequently described not only as professional milestones, but also as moral dilemmas framed in terms of a binary choice between 'family or career,' with emotional and professional costs attached to either option.

			At the same time, however, these experiences were not shared uniformly across participants. Younger and childless women often described their intensive work engagement very differently. Long working hours, high responsiveness and the seamless integration of work into personal time were often seen as energising and professionally rewarding: 'Since I don’t have a family yet, I am fully at work. I have no restrictions — I can be on call at 11 pm and "fix something" on the weekends' (UI / UX Team Lead, no children).

			These accounts reflect what Kossek and Lautsch (2012) describe as a work–life blend, whereby the boundaries between work and personal life are blurred and experienced as compatible with ambition and career acceleration. For younger, childless participants, constant availability often signalled commitment and professional momentum. By contrast, mothers rarely described such flexibility as empowering. Motherhood often triggers a re-evaluation of temporal priorities and professional engagement, accompanied by a growing need to establish clearer boundaries between work and childcare. As one participant explained:

			Before, I could sit at my laptop until night, and I liked it. I was 'in the flow.' Now, with a child, it’s important for me to close my laptop at 6 and be at home completely: without reading phone notifications, without 'I’ll think about this in parallel' (Lead Software Engineer, mother of one).

			Another participant described a similar transformation: 'I used to be ready to work 24 / 7. I liked it — to be needed, to participate in everything. But now it is important for me to have a schedule. So that in the evening I can just be a mother' (Founder, Marketing and Creative Agency, mother of two).

			This reorientation was not merely logistical, but ideological too. Rather than reflecting disengagement or declining ambition, setting boundaries represented an attempt to establish sustainable forms of professional and personal presence. However, participants repeatedly emphasised that such recalibration often had negative consequences for their careers: 'After having a child, I realized that if I don’t set boundaries for myself, no one else will. But when you do set borders, your career prospects immediately "grow dim"' (Head of Agile Delivery and PMO, mother of two). The conflict between caregiving and leadership was further intensified by what Daminger (2019) terms 'mental load,' i. e., the emotional and logistical coordination of family life which is often invisible to employers. Even within households perceived as egalitarian, responsibility for organising and remembering family needs remained unevenly distributed: 'In our family, everyone seems to be equal, but I am still the one who remembers what the child needs for the holiday, who monitors the kindergarten, doctors, and children workshops' (Founder, Marketing and Creative Agency, mother of two).

			Participants frequently described leadership opportunities as being incompatible with the demands of caregiving rather than being beyond their competence: 'I was offered to transfer to management, but I understood that I wouldn’t be able to handle it. My children were small then, and I told myself: I’ll still have time. Although, to be honest, such chances don’t happen often' (Head of Agile Delivery and PMO, mother of two). Several women also recalled paternalistic assumptions regarding motherhood and leadership: 'There were times when they said: "You just gave birth, you need less stress." But no one asked what I wanted myself' (Lead Software Engineer, mother of one). These experiences suggest that the maternal wall operates not only through formal career interruptions, but also through anticipatory assumptions about the preferences and capabilities of mothers.

			Participants repeatedly described the expectations associated with the ideal worker and the ideal mother (Hochschild 1997; Hays 1998) as contradictory and exhausting. Both roles demanded constant emotional investment and uninterrupted availability. One executive described this pressure starkly: 'You have no right to be tired. Especially if you’re a mom, you should be grateful you were even allowed to get to this level' (Head of Agile Delivery and PMO, mother of two). Even seemingly supportive questions could generate self-doubt and reinforce perceptions of inadequacy: 'When you are asked: "How would you cope with such a schedule?" you start to doubt. You think: what if I really can’t handle it?' (Lead Software Engineer, mother of one). The cumulative effect of these pressures is emotional exhaustion and moral disorientation: 'It’s as if you’re constantly proving that you’re "normal" both at work and at home. But this normality is only enough to burn you out' (Director of IT Product Development, no children). For some women, these tensions culminated in burnout: 'I was always on edge. I wanted to be a good mother and a good leader. And the result: burnout and guilt on all fronts' (Founder, Marketing and Creative Agency, mother of two).

			Taken together, these accounts challenge explanations of women’s slower advancement based on individual preference or lack of ambition. Instead, they highlight a persistent conflict between organisational temporal expectations and caregiving realities. While younger and childless women may experience the same organisational norms as energising and career-­enhancing, mothers often experience them as restrictive and professionally costly. Work–care conflict thus emerges not simply as a personal struggle, but as a gendered filter that shapes access to, and the sustainability of, leadership trajectories.

			Organisational flexibility and symbolic punishment

			Despite the formal expansion of flexible working policies in Kazakhstan and the growing visibility of 'care-friendly' workplace arrangements, participants repeatedly emphasized a striking discrepancy between policy and practice. Within organisations, officially sanctioned flexibility is often undermined by unwritten expectations of constant responsiveness and professional visibility, particularly for those aspiring to leadership positions: 'On paper, we have a flexible schedule. But in reality, you always have to be online. Especially if you want your career to grow' (Marketing Team Lead, no children).

			Participants described flexibility not as a straightforward accommodation, but as a conditional privilege shaped by organisational norms and informal expectations. In this sense, the 'flexibility' on offer often appeared more nominal than practical, reinforcing rather than weakening the ideal worker norm (Acker 1990). Even where flexible arrangements formally existed, many women avoided using them to avoid being perceived as less committed professionals. More troubling was the gendered stigma attached to making use of such policies. Participants repeatedly noted that caregiving responsibilities were interpreted differently depending on gender. While men who prioritised family responsibilities were often viewed positively, women faced skepticism regarding their competence and professional commitment: 'When a man has three children, it’s heroic. But for a woman, it’s a warning: "Oh, how would she cope?"' (Director of IT Product Development, no children).

			This asymmetry aligns with the analysis of gender stereotypes by Ely and Meyerson’s (2000 b), whereby the same behavior (caregiving) enhances men’s reputations while diminishing women’s. According to this symbolic logic, fatherhood may signify maturity and responsibility, whereas motherhood can raise doubts about a woman’s reliability and suitability for leadership roles. Participants suggested that, even when managed alongside demanding workloads, caregiving frequently had a professional cost, affecting evaluations, salary reviews and prospects for advancement. One interviewee summarised this experience as an 'unspoken tax' on motherhood.

			These experiences highlight a form of symbolic punishment that not only penalises women for their caregiving roles, but also for requiring adjustments to their work roles. Even when formally sanctioned by company policy, the very act of pursuing balance between work and care, became legible as evidence of insufficient ambition or resilience. These symbolic penalties therefore operated not outside of, but often through, formal flexibility policies. Participants also linked these organisational experiences to Kazakhstan’s broader policy environment. Although maternity leave and childcare provisions formally exist, women consistently described these supports as limited and unevenly accessible. Rather than mitigating workplace penalties, these policy arrangements often reinforce the expectation that women are the primary caregivers. Participants noted that employers often anticipated prolonged absences, reduced commitment, or diminished availability from mothers. Consequently, formal entitlements were experienced less as mechanisms of support and more as signals that reinforced gendered assumptions about women’s relationship to work.

			Taken together, these accounts suggest that organisational flexibility in Kazakhstan’s IT sector operates within a persistent contradiction. Although formal flexibility policies and legal provisions have expanded, their practical application is still influenced by informal expectations and gender-­based stigma. In this environment, flexibility does not necessarily reduce work–care conflict. Instead, it may become another area through which commitment is tested and women’s leadership aspirations are symbolically undermined. 

			Leadership, Organisational Culture, and Relational Exclusion

			Alongside work-life tensions and the limitations of organisational flexibility, a striking theme that emerged from the participants’ narratives was the institutional absence of mentorship, structured leadership development and accessible role models. This issue impacted both mothers and childless women, though those with caregiving responsibilities often described its consequences as particularly severe. This absence was experienced as a form of organizational silence that individualized the burden of advancement and reproduced gendered hierarchies, far from being a peripheral issue. Building on the work of Ibarra et al. (2013), who argue that leadership pathways are embedded within informal relationships and identity work, these accounts reveal how the lack of developmental support restricted not only women’s career progression, but also their sense of legitimacy and belonging in leadership roles. One participant reflected on this absence by comparing Kazakh companies to the more structured mentoring environments she had previously encountered: I wish there were more transparent systems that helped girls, especially those without strong mentors, to view themselves more objectively, to feel less shy, to propose more, to ask more, and to demand more. In my previous company, we all had a buddy and a mentor, someone you could go to with any question if you felt awkward asking your manager. In IT, this is rare. And that makes it harder for women. Guys are naturally more confident, they don’t even need mentors (Founder, Marketing and Creative Agency, mother of two).

			Participants who had entered leadership roles frequently described doing so without any structured onboarding, strategic guidance or affirmative feedback: 'When I became a lead, I had no support. No one to one, no clear understanding of where to go. Everything was trial and error' (UI / UX Team Lead, no children). These experiences reflect the 'leadership identity gap' described by Ely et al. (2011), whereby women are left to develop professional identities in isolation. The lack of mentors and role models restricted access to both practical guidance and symbolic affirmation. Participants repeatedly described leadership as something they had to 'figure out alone,' with no visible pathways or institutional encouragement.

			This absence was not merely experienced as a lack of training. Rather, it exposed what Fletcher (2004) terms the ‘relational underbelly’ of leadership — the often invisible processes of recognition, affirmation, and identity construction that sustain professional confidence, yet which remain marginal within masculinised models of organisational success. Several participants described leadership transitions as emotionally solitary: 'When I rose to management, no one said: "You’re great." There was no feedback, no recognition. Only new challenges' (Commercial Director, no children). 'You seem to have achieved it, but all the time you feel like you were just thrown into the water and told: swim however you want' (Chief Executive Officer (E-commerce), no children).

			The emotional consequences of this organizational silence were significant. Without mentors or visible models of successful leadership, participants lacked both practical guidance and symbolic validation. This pattern resonates with Eagly and Carli’s (2007) argument that, when unsupported, women’s leadership paths are not only 'labyrinthine' but also emotionally depleting. Participants described leadership as requiring continual self-legitimation. One participant defined mentorship as not only career management, but also a relational form of reassurance and professional recognition: 'It would help me a lot to just hear: you’re on the right track, you’re doing well. But instead there’s silence. Or criticism' (Chief Operating Officer (Tech Services), no children).

			Relational exclusion also operated through access to informal networks. As Kanter (1977) theorised, homosocial reproduction often sidelines women from informal networks that facilitate advancement. Participants repeatedly described this dynamic as being embedded within everyday organisational life. 'Men have their own chats, their own friends-­managers. And women often have no one to discuss difficulties with. This is also about access to power' (Chief Executive Officer (Digital Media), no children). The lack of symbolic representation further reinforced these dynamics. Participants noted the scarcity of visible female executives, particularly female leaders who were also mothers: 'I have never seen a female director in our company. There was no one to follow as an example. It was as if you were always inventing your path from scratch' (UI / UX Team Lead, no children).

			Taken together, these narratives suggest that organisational culture reproduces exclusion through not only formal hierarchies, but also mentorship, recognition and network access. Women were excluded not only because opportunities were absent, but also because pathways into leadership were socially opaque and symbolically unsupported. In this sense, relational acts as a cumulative mechanism through which organisational cultures perpetuate masculine leadership norms and restrict women’s ability to envision,, access, and sustain executive careers.

			Discussion: Kazakhstan as a Post-­Soviet Configuration of Gendered Leadership

			The findings of this study suggest that the underrepresentation of women in executive leadership positions within Kazakhstan’s IT sector cannot be explained by individual ambition, skills deficits or isolated organisational practices alone. Rather, leadership trajectories emerge at the intersection of temporal demands, institutional arrangements, and organisational cultures that privilege uninterrupted availability and masculine models of professional commitment. Three mechanisms were particularly evident. First, work–care temporal conflict acted as a leadership filter, with caregiving responsibilities and career advancement being organised around competing temporal logics. Second, formal flexibility often coexisted with symbolic penalties, leaving women to navigate organisational expectations that rewarded availability while stigmatizing care-related adjustments. Third, leadership cultures reproduced exclusion relationally through unequal access to mentorship, recognition, and informal networks that shape leadership identity and advancement.

			While these mechanisms resonate with international feminist theories of the ideal worker and the maternal wall (Acker 1990; Hochschild 1997; Williams 2001), the Kazakhstani case highlights how such dynamics are refracted through a distinct post-­Soviet institutional environment. Unlike welfare regimes where public care infrastructures partially mitigate work–family tensions, Kazakhstan combines market-­oriented reforms with enduring familial expectations and relatively limited state support for caregiving (Dugarova 2019; Meurs et al. 2021). This creates a hybrid configuration in which leadership exclusion is reinforced simultaneously through organisational cultures, family policy arrangements, and cultural norms surrounding motherhood.

			The findings contribute to feminist scholarship in two respects. First, they show that gender-­based exclusion from leadership roles in Kazakhstan’s post-­Soviet IT sectors is not sustained by a single barrier, but rather by the interaction of temporal, symbolic, and relational mechanisms. Second, they suggest that organisational flexibility and individual coping strategies are insufficient to resolve these tensions when broader institutional arrangements continue to assign caregiving primarily to women. In this sense, Kazakhstan’s IT sector illustrates the coexistence of technological innovation and persistent gender traditionalism, rather than a failure of modernisation. Rather than viewing work–life balance as a matter of personal adjustment, this study demonstrates that it is an institutional and cultural process through which leadership opportunities are enabled, constrained, and legitimised differently.

			Conclusion

			This study examined women’s leadership trajectories in Kazakhstan’s IT sector by combining organisational data analysis with qualitative account analysis. While women achieved entry into the workforce and mid-level management at comparable rates to men, advancement into executive leadership remained substantially more limited. Interview findings illuminate the mechanisms behind this disparity, showing how work–care conflict, constrained flexibility, and relational exclusion intersect to shape women’s career trajectories.

			The findings suggest that barriers to women’s leadership cannot be understood solely as matters of individual ambition or organisational choice. For women with childcare responsibilities, the tension between caregiving and leadership was not merely practical, but also moral and symbolic. For many participants, leadership was experienced not only as a professional aspiration but also as a negotiation between competing social expectations surrounding work, motherhood, and legitimacy.

			This study is subject to several limitations. The evidence is based on a relatively small and self-selected sample of companies and participants and should therefore be interpreted as illustrative rather than statistically representative. Nevertheless, the consistency of organisational patterns and interview narratives suggests that the identified mechanisms are not isolated experiences, but rather reflect broader structural dynamics within Kazakhstan’s IT sector.

			The findings also have implications for social policy. Women’s attrition from leadership positions emerged not solely as an organisational outcome, but also as a consequence of the institutional distribution and support of care responsibilities. The limited accessibility of childcare, leave arrangements that continue to place the primary responsibility for caregiving on mothers, and the uneven implementation of flexible working policies within organisations suggest that leadership inequality is partly embedded within the wider architecture of family and labour policies. Therefore, addressing these barriers requires coordination across both policy and organisational domains. Expanding childcare infrastructure, encouraging more gender-­balanced caregiving arrangements and strengthening women’s retention and advancement within STEM leadership pipelines could help to reduce some of the structural barriers identified here. At an organisational level, reducing the stigma surrounding flexibility, recognising non-linear career paths and strengthening mentorship and sponsorship structures could help to create leadership environments in which professional advancement is less dependent on conformity to uninterrupted, masculine models of work. When viewed through a social policy lens, women’s advancement in leadership roles is not only a question of workplace equality, but also of how states, employers, and families collectively organise care, employment, and social inclusion.
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			Ритуальная инклюзия? Дискурсы и ограничения социальной политики в высшем образовании

			Статья посвящена анализу ограничений реализации социальной политики в сфере инклюзивного высшего образования в России. Несмотря на развитие нормативной базы и инфраструктурные изменения, практики инклюзии нельзя признать системно реализуемыми, а ключевые барьеры воспроизводятся в различных институциальных контекстах. Эмпирическую основу исследования составляет систематический обзор научных публикаций 2015–2025 гг., выполненный с использованием процедур PRISMA и качественного тематического синтеза. В рамках анализа реконструируются доминирующие дискурсы инклюзии — инфраструктурный, педагогический и ценностный. Показано, что ограничения реализации политики инклюзии обусловлены их несогласованностью: развитие материально-­технической базы и декларативное признание принципов инклюзии не сопровождаются сопоставимыми изменениями в педагогических практиках. Выявленный «парадокс готовности» научно-­педагогических работников отражает разрыв между признанием значимости инклюзии и практической способностью ее реализовывать. Вклад исследования состоит в интерпретации выявленных противоречий как структурного дисбаланса социальной политики, воспроизводимого за счет различий в механизмах институциализации ее ключевых компонентов. Данная конфигурация формирует тенденцию к «ритуализации» инклюзии, при которой формальные изменения не приводят к трансформации образовательных практик. Результаты указывают на необходимость институциальной синхронизации инфраструктурных, педагогических и ценностных компонентов через механизмы социальной политики, включая изменение принципов финансирования, координации и оценки качества инклюзии.
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			В последние годы развитие инклюзивного высшего образования (ИВО) в России сопровождается заметными институциальными сдвигами: растет численность студентов с инвалидностью, расширяется сеть вузов, реализующих инклюзивные программы, совершенствуется образовательная среда (Станевский, Лубовский 2025). Эти изменения свидетельствуют о закреплении инклюзии как одного из направлений социальной политики. Вместе с тем накопленные исследования показывают устойчивость разрыва между декларируемыми принципами инклюзии и практиками их реализации. Несмотря на нормативную поддержку и инфраструктурные улучшения, эффективность включения студентов с инвалидностью остается ограниченной, а ключевые барьеры воспроизводятся в разных институциальных контекстах. Это позволяет рассматривать инклюзивное образование не только как педагогическую задачу, но как элемент социальной политики, в котором пересекаются вопросы распределения ресурсов, профессиональной ответственности и культурных установок (Борисова 2006: 103; Маргулян 2023: 78).

			В литературе данный разрыв описывается через перечень отдельных проблем — дефицит ресурсов, недостаточную подготовленность преподавателей, несовершенство образовательной среды. Однако такие объяснения остаются фрагментарными и не позволяют понять, за счет каких механизмов эти ограничения устойчиво воспроизводятся. В статье предлагается рассмотреть реализацию политики инклюзии через призму взаимодействия трех дискурсов: ценностного, инфраструктурного и педагогического. Мы исходим из предположения, что их несогласованность формирует структурный дисбаланс, который ограничивает эффективность социальной политики в сфере инклюзивного высшего образования.

			Цель исследования — выявить, каким образом пересечение указанных дискурсов задает системные ограничения реализации социальной политики в сфере ИВО и какие институциальные условия необходимы для их преодоления.

			Методология исследования

			Концептуальной основой исследования выступает социология инвалидности, в рамках которой ограничения рассматриваются как социально сконструированные и воспроизводимые через институциальные практики (Романов, Ярская-­Смирнова 2006). Это позволяет анализировать инклюзивное высшее образование не только как педагогическую, но как социально-­политическую проблему. Эмпирическую основу составляет обзор научных публикаций 2015–2025 гг., посвященных реализации социальной политики в сфере ИВО в России.

			Обзор выполнен с использованием процедур PRISMA (Rethlefsen et al. 2021), обеспечивающих прозрачность поиска и отбора источников. Поиск публикаций осуществлялся в мае 2025 г. в базе eLibrary.ru и поисковой системе Google Scholar с использованием комбинаций ключевых слов «инклюзивное высшее образование», «инклюзия», «высшее образование», «социальная политика», «безбарьерная среда». Кодирование и тематическая категоризация материалов выполнялись обоими авторами. Первичный массив составил 428 публикаций. В выборку включались работы, посвященные реализации социальной политики в сфере ИВО и содержащие эмпирические данные. Исключались исследования, не связанные с контекстом высшего образования (198), не затрагивающие вопросы социальной политики (89), не содержащие эмпирических данных (17), дублирующиеся публикации (76), а также работы, исключенные по результатам анализа полного текста вследствие недостаточной релевантности исследовательскому вопросу (22). Итоговый корпус составили 26 публикаций (таблица включенных работ представлена в приложении).

			Анализ материалов осуществлялся в логике качественного тематического синтеза с использованием триангуляции данных (Donkoh, Mensah 2023). На первом этапе проводилась категоризация повторяющихся смысловых единиц, на втором — их обобщение в более широкие тематические блоки, на третьем — реконструкция доминирующих дискурсов, в рамках которых интерпретируются проблемы и решения инклюзивного образования. Обобщения считались устойчивыми, если подтверждались не менее чем тремя источниками разных типов. Выявленные расхождения интерпретировались как линии напряжения между различными дискурсивными позициями и рассматривались как индикаторы институциальных противоречий в реализации социальной политики.

			Структура ограничений инклюзивного образования

			Анализ отобранных публикаций позволил выделить несколько устойчивых тематических блоков, через которые описываются проблемы реализации инклюзивного высшего образования: материально-­технические условия, подготовка научно-­педагогических работников, организационные практики, а также нормативно-­управленческие аспекты (см. табл.).

			Таблица

			Дискурсивная структура проблем инклюзии

			
				
					
					
					
					
				
				
					
							
							Дискурс

						
							
							Проблемноеописание

						
							
							Доминирующие решения

						
							
							Основные ограничения

						
					

					
							
							Инфраструктурный

						
							
							Недостаточная доступность среды, ограниченность ресурсов, неудовлетворенность студентов

						
							
							Развитие материально-­технической базы, инвестиции, адаптация среды

						
							
							Финансовые ограничения, слабая связь инфраструктуры с практиками

						
					

					
							
							Педагогический

						
							
							Дефицит подготовки НПР, «парадокс готовности», недостаток инклюзивных компетенций

						
							
							Повышение квалификации, модели подготовки, универсальный дизайн

						
							
							Фрагментарность подготовки, кадровые и мотивационные барьеры

						
					

					
							
							Ценностный

						
							
							Декларативное признание инклюзии при слабой институционализации ценностей участия и разнообразия

						
							
							Формирование инклюзивной культуры, развитие нормативных и организационных механизмов

						
							
							Разрыв между декларациями и практиками, слабая встроенность ценностей в оценку качества

						
					

				
			

			

			Вместе с тем сопоставление этих блоков показывает, что ключевые ограничения реализации социальной политики в сфере ИВО связаны не столько с наличием отдельных дефицитов, сколько с их несогласованностью. Различные исследовательские подходы акцентируют внимание на разных аспектах инклюзии, формируя относительно автономные дискурсы, которые слабо соотносятся друг с другом и задают противоречивые ориентиры развития. Наиболее отчетливо проявляются три типа дискурсов: инфраструктурный, фокусирующийся на развитии материально-­технической базы; педагогический, акцентирующий подготовку и готовность преподавателей; ценностный, связанный с признанием принципов инклюзии. Несмо­тря на то, что каждый из них рассматривается как значимый фактор развития ИВО, их взаимодействие носит противоречивый характер. Доминирующая напряженность проявляется в том, что развитие инфраструктуры и декларирование ценностей инклюзии не сопровождаются сопоставимым ростом педагогической готовности к ее реализации, что ограничивает практическую эффективность предпринимаемых мер.

			Инфраструктурный дискурс проявляется в интерпретации проблем инклюзивного высшего образования, однако его вклад в фактическую эффективность инклюзии остается ограниченным. В большинстве исследований ключевым условием успешной инклюзии рассматривается создание адаптированной образовательной среды, включающей архитектурные, информационные и технологические решения, обеспечивающие доступ к образовательному процессу. При этом эмпирические данные фиксируют разрыв между развитием инфраструктуры и реальным опытом студентов с инвалидностью: несмотря на предпринимаемые улучшения, сохраняются трудности доступа к учебным материалам, взаимодействия с преподавателями, ориентировки в образовательном пространстве и участия в академической и внеучебной жизни. Так, в ряде работ подчеркивается необходимость комплексной адаптации образовательной среды как условия включения студентов с инвалидностью (Кантор 2019), однако одновременно отмечаются ограниченность ресурсов вузов и затрудненная доступность образовательной инфраструктуры (Каштанова, Кудрявцева 2017; Лобанова и др. 2022). Опросы студентов указывают на низкую удовлетворенность доступностью образовательной среды и сохраняющийся дефицит архитектурных и организационных решений (Королева 2021; Игнатенко и др. 2023). Тем самым развитие материально-­технической базы, рассматриваемое как приоритетное направление социальной политики, обеспечивает лишь частичное снятие барьеров инклюзии и не приводит к их системному преодолению.

			Педагогический и ценностный дискурсы выявляют ключевое противоречие реализации инклюзивного высшего образования — разрыв между признанием ценности инклюзии и практической готовностью преподавателей к ее реализации. Подчеркивается, что научно-­педагогические работники обладают фрагментарным опытом работы в условиях инклюзии, не имея достаточной методической и теоретической подготовки. К числу устойчиво фиксируемых проблем относятся дефицит дефектологических знаний, недостаточная осведомленность о специфике учебной деятельности студентов с инвалидностью, а также нехватка навыков использования специальных образовательных технологий. При этом преподаватели склонны связывать эффективность инклюзивного обучения преимущественно с внешними условиями (технической и организационной поддержкой), признавая собственную готовность недостаточной (отсутствие знаний и методических ориентиров при наличии опыта работы в инклюзивных группах) (Медведева, Ольхина 2017; Камракова, Щеголева 2018), а также на трудности применения специализированных педагогических практик и неготовность к взаимодействию со студентами с инвалидностью (Ильина 2020; Краснопевцева и др. 2020; Родина 2019; Носова, Орлова 2021). В ряде работ отмечается, что большинство преподавателей воспринимает инклюзивное обучение как зависимое от внешней поддержки, что дополнительно снижает их субъектную вовлеченность в процесс (Асмаковец, Кожей 2018).

			Характерной особенностью данного блока является «парадокс готовности»: при высоком уровне декларативного признания значимости инклюзии практическая готовность к ее реализации остается низкой. В этой связи предлагаемые решения преимущественно сосредоточены на подготовке и повышении квалификации преподавателей, включая разработку моделей формирования профессиональной готовности и внедрение принципов универсального дизайна обучения (Смирнова 2019; Кантор, Проект 2021; Волосникова, Федина 2023).

			Сопоставление с зарубежными исследованиями показывает, что данный тип противоречия не является специфичным для российского контекста. Аналогичные барьеры фиксируются в исследованиях, посвященных инклюзивному высшему образованию в Европе и США, где также отмечаются дефицит педагогических компетенций, ограниченность практик инклюзии и необходимость системных изменений на институциальном уровне (Filippou et al. 2025; Poikola et al. 2024; Altes et al. 2024). Это позволяет рассматривать выявленный разрыв не как частную проблему профессиональной подготовки, а как устойчивый элемент более широкой конфигурации социальной политики.

			От дисбаланса к согласованности инклюзии

			Сопоставление выявленных дискурсов позволяет выделить несколько ключевых компонентов, через которые описывается качество реализации инклюзивного высшего образования: материально-­технический, когнитивный, личностный и деятельностный. В исследованиях они рассматриваются как взаимодополняющие условия эффективности, однако их фактическое развитие носит несогласованный характер. Материально-­технический компонент, связанный с обеспечением доступной образовательной среды и развитием инфраструктуры, является институциализированным и поддается управлению через механизмы финансирования и отчетности. Когнитивный и деятельностный компоненты, отражающие уровень профессиональной подготовки и практической готовности преподавателей, формируются значительно медленнее и зависят от фрагментарных программ повышения квалификации и локальных инициатив. Личностный компонент, связанный с принятием ценностей инклюзии, остается преимущественно на уровне деклараций и слабо встроен в оценку образовательной деятельности. Несоответствие темпов и механизмов развития этих компонентов формирует структурный дисбаланс, при котором инфраструктурные и ценностные изменения не сопровождаются сопоставимыми изменениями в педагогических практиках.

			В результате инклюзивное образование реализуется преимущественно как формально поддерживаемая, но недостаточно операционализированная практика. В этом контексте можно говорить о формировании «ритуальной политики участия», при которой декларативное признание инклюзии и развитие материально-­технической базы создают видимость изменений, не приводя к их полноценной реализации. Подобная конфигурация воспроизводит социально-­сконструированный характер ограничений, смещая фокус с трансформации образовательных практик на поддержание формальных показателей. Преодоление данного дисбаланса связано не столько с наращиванием отдельных ресурсов, сколько с институциальной синхронизацией ключевых компонентов через механизмы социальной политики — перераспределение финансирования с учетом педагогических результатов, развитие межведомственной координации и внедрение систем содержательной экспертизы качества инклюзии.

			Заключение

			Проведенный анализ позволяет рассматривать ограничения реализации социальной политики в сфере инклюзивного высшего образования не как совокупность отдельных дефицитов, а как результат структурного несоответствия между ключевыми дискурсами — инфраструктурным, педагогическим и ценностным. Полученные результаты показывают, что доминирование инфраструктурного подхода и декларативное признание принципов инклюзии не сопровождаются сопоставимыми изменениями в педагогических практиках, что воспроизводит разрыв между формальными установками и реальной организацией образовательного процесса. Выявленный «парадокс готовности» научно-­педагогических работников и ограниченная эффективность инфраструктурных преобразований указывают на то, что ключевые барьеры инклюзии формируются на уровне их взаимодействия, а не в рамках отдельных компонентов системы. Это позволяет интерпретировать наблюдаемые противоречия как проявление более широкой институциальной конфигурации социальной политики, в которой различные направления развития задаются разными логиками управления и оценки эффективности.

			Вклад настоящего исследования состоит в переходе от описания отдельных проблем инклюзивного образования к их интерпретации как взаимосвязанных элементов, формирующих структурный дисбаланс. Показано, что данный дисбаланс воспроизводится за счет различий в степени институциализации компонентов инклюзии: инфраструктурные решения поддаются формализации и контролю, тогда как педагогическая готовность и ценностные установки остаются слабо встроенными в систему регулирования. Это создает условия для формирования «ритуальной политики участия», при которой инклюзия поддерживается на уровне деклараций и формальных показателей, но не реализуется в полной мере на уровне практик. Практическое значение результатов связано с необходимостью переориентации социальной политики с наращивания отдельных ресурсов на их институциальную синхронизацию. Повышение эффективности инклюзивного высшего образования требует развития механизмов, обеспечивающих согласование инфраструктурных, педагогических и ценностных компонентов, включая изменение принципов финансирования, усиление межведомственной координации и внедрение процедур содержательной оценки качества инклюзии. Ограничением исследования является использование корпуса публикаций, преимущественно ориентированных на описание отдельных аспектов инклюзивного образования, что ограничивает возможности для реконструкции динамики изменений и межрегиональных различий. Это задает перспективу дальнейших исследований, связанных с анализом институциальных механизмов реализации социальной политики в сфере ИВО на эмпирическом уровне и сопоставлением различных моделей ее реализации.
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			Ritual Inclusion? Discourses and Constraints of Social Policy in Higher Education

			This article examines the constraints on implementing social policy in inclusive higher education in Russia. Despite the development of regulatory frameworks and improvements in infrastructure, inclusive practices remain fragmented, and key barriers persist across different institutional contexts. The study is based on a systematic review of academic publications from 2015 to 2025, conducted using PRISMA procedures and qualitative thematic synthesis. The analysis reconstructs the dominant discourses of inclusion: infrastructural, pedagogical and value-­based. The findings demonstrate that limitations in the implementation of inclusion policies stem from a lack of alignment between these discourses; the development of material and technical infrastructure, as well as the declarative endorsement of inclusive principles, are not accompanied by comparable changes in pedagogical practices. The 'readiness paradox' identified among academic staff reflects a discrepancy between recognising the importance of inclusion and having the practical capacity to implement it. The study contributes to this field of research by interpreting these contradictions as a structural imbalance in social policy, which is reproduced through differences in the institutionalisation of its key components. It shows that this configuration creates a tendency towards the 'ritualization' of inclusion, whereby formal changes do not lead to a transformation of educational practices. The results highlight the need to synchronise infrastructural, pedagogical and value-­based components institutionally through social policy mechanisms, including changes to funding principles, coordination and the evaluation of inclusion quality.
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			Травмоинформированный подход в социальной помощи: от концепции к практике

			Травмоинформированный подход (ТИП) в последние десятилетия получил широкое распространение в здравоохранении, социальной работе, образовании и других сферах помощи людям, переживших травматический опыт. Статья обобщает международный опыт развития и внедрения ТИП, систематизирует его концептуальные основания и принципы, анализирует данные об эффективности подхода и рассматривает перспективы его развития в России и других русскоязычных странах. Обзор основан на анализе зарубежной и отечественной научной литературы, посвященной теоретическим моделям, практикам внедрения и результатам применения ТИП. Несмотря на отсутствие единого определения подхода, в научной литературе сформировался высокий уровень согласия относительно его базовых принципов: безопасности, доверия и прозрачности, сотрудничества, расширения прав и возможностей клиента, поддержки выбора и предотвращение ретравматизации. Анализ исследований свидетельствует о положительном влиянии ТИП на качество помощи, профессиональные практики специалистов и отдельные показатели благополучия клиентов, одновременно выявляя ограничения доказательной базы, связанные с методологической неоднородностью исследований и недостатком данных о долгосрочных эффектах. Показано, что развитие ТИП в России и других русскоязычных странах находится на этапе становления и сдерживается институциальными и методическими барьерами. Перспективы дальнейшего развития подхода связаны с совершенствованием теоретико-­методологической базы, подготовкой специалистов и накоплением эмпирических данных об эффективности ТИП в социальной помощи.

			Ключевые слова: травмоинформированный подход, уязвимые группы, социальная работа, травма, ретравматизация
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			В последние десятилетия травматический опыт все чаще рассматривается как фактор, определяющий психическое здоровье, социальное функционирование и качество жизни человека. Последствия насилия, пренебрежения, вынужденной миграции, вооруженных конфликтов, бедности и других кризисных ситуаций долгосрочно влияют на благополучие людей и создают вызовы для систем социальной поддержки, здравоохранения и образования. Это усиливает потребность в подходах, учитывающих влияние травмы при оказании помощи уязвимым группам населения.

			Одним из них является травмоинформированный подход (ТИП), ориентированный на понимание последствий травматического опыта и создание безопасной среды, способствующей восстановлению и укреплению ресурсов человека. Сформировавшись в США в конце XX в., ТИП вышел за рамки клинической практики и распространился в социальной работе, образовании, правосудии и других сферах. В ряде стран, включая США, Канаду, Шотландию и Австралию, подход интегрирован в деятельность государственных и негосударственных организаций, что сопровождалось накоплением данных о его эффективности (Bent-­Goodley 2019). В России и других русскоязычных странах интерес к ТИП растет, однако его теоретическое осмысление, единый понятийный аппарат и практики системного внедрения пока развиты слабо.

			Статья обобщает международный опыт развития и внедрения ТИП, систематизирует его основные принципы, анализирует данные об эффективности подхода и рассмотривает перспективы его развития в российской практике социальной помощи.

			Методология исследования

			Для подготовки обзора использовался структурированный поиск научной литературы в международных базах данных PubMed, Semantic Scholar, Dimensions и российской научной электронной библиотеке elibrary.ru. Поиск осуществлялся по ключевым словам trauma-­informed care, trauma-­informed approach, trauma-­informed practice, а также их русскоязычным аналогам в сочетании с терминами, обозначающими сферы применения подхода. Анализ охватывал публикации 1970–2025 гг., при этом основное внимание уделялось исследованиям, опубликованным в 2015–2025 гг. В обзор включались рецензируемые статьи, систематические обзоры, мета-анализы и официальные документы, посвященные концептуальным основаниям ТИП, его внедрению и оценке эффективности в социальной работе, здравоохранении и образовании. Исключались публикации, не содержащие эмпирических данных или аналитического обобщения.

			Формирование и развитиетравмоинформированного подхода

			ТИП сформировался на основе междисциплинарных исследований психической травмы и ее долгосрочных последствий. Его теоретическими предпосылками стали работы по психотравме и стрессовым расстройствам (Van der Kolk et al. 2007), исследования неблагоприятного детского опыта (Felitti et al. 1998), а также концепции социальной и межпоколенческой травмы (Черепанова 1997, Woititz 1983, Felitti et al. 1998). Нейробиологические исследования показали, что последствия травмы затрагивают не только психическое состояние человека, но и его поведение, способность к обучению, социальные отношения и физическое здоровье (Спаллетта 2023). Это создало основу для перехода от лечения последствий травмы к изменению самой среды оказания помощи.

			Первые элементы ТИП появились в США в 1970-х гг. в практике помощи ветеранам Вьетнамской вой­ны 2. В последующие десятилетия внимание специалистов сместилось от симптомов травмы к условиям оказания помощи и взаимодействия между специалистом и клиентом. Важным этапом стали исследования неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experiences, ACE), инициированные В. Фелитти и Р. Андой. Они показали связь между детскими травмами и психологическими, социальными и медицинскими проблемами во взрослом возрасте (Катан 2019), обосновав необходимость учитывать травматический опыт при организации помощи и стимулировав развитие травмоинформированных практик.

			
				2	URL: https://trauma-info.ru/historic

			

			Системное внедрение ТИП началось в 2000-х гг. В США его интеграция в здравоохранение и социальную работу сопровождалась развитием организационных моделей помощи и накоплением данных об эффективности подхода. Исследования показали, что ТИП способствует повышению удовлетворенности клиентов и улучшению результатов сопровождения (Menschner, Maul 2016; Hopper et al. 2010). Ключевую роль в его концептуализации и распространении сыграло агентство SAMHSA. В дальнейшем ТИП получил распространение и в других странах. В Канаде подход развивался прежде всего в работе с уязвимыми группами и коренными народами, демонстрируя снижение симптомов ПТСР и зависимого поведения (Morrissey et al. 2005; Amaro et al. 2007). В Шотландии с 2017 г. реализуется программа National Trauma Training Programme, направленная на обучение специалистов государственных служб и внедрение единых стандартов работы (Orkney Integration… 2021). В Австралии ТИП внедряется главным образом в сфере психического здоровья, поддержки жертв домашнего насилия и помощи детям и семьям (Mental Health… 2014), а в Новой Зеландии подход интегрирован с традиционными практиками маори и концепцией Whānau Ora, что позволяет учитывать культурный контекст оказания помощи (Pihama et al. 2017, 2020).

			По мере развития подхода расширялись и сферы его применения. Если первоначально ТИП использовался преимущественно в медицине и психотерапии, то впоследствии его принципы стали внедряться в образование (MacLochlainn et al. 2022; Badger et al. 2024), работу с замещающими семьями (Lotty et al. 2020; Brunner 2025), социальную работу, правосудие (Tarshish et al. 2025; Mohamad et al. 2023), журналистику (BAJ.media 2023) и другие сферы помощи людям, пережившим травматический опыт. Одновременно формировалось самостоятельное направление исследований. Хотя отдельные публикации появились значительно раньше, заметный рост их числа и систематическое изучение результатов внедрения наблюдаются с середины 2010-х гг. Таким образом, ТИП прошел путь от клинической практики к межсекторальной модели помощи, охватывающей здравоохранение, социальную работу, образование и другие общественные институты. Несмотря на различия национальных моделей, общими тенденциями стали признание широкого распространения травматического опыта, понимание его долгосрочных последствий и переход от лечения травмы к созданию травмоинформированной среды и изменению организационных практик.

			Концептуальные основанияи принципы травмоинформированного подхода

			Несмотря на широкое распространение ТИП, единое общепринятое определение подхода отсутствует. Это связано с тем, что он развивался одновременно в здравоохранении, социальной работе, образовании, сфере психического здоровья и правосудии, где приобретал различное содержание в зависимости от профессиональных задач. Существующие трактовки ТИП условно можно разделить на три группы. Одни авторы рассматривают его как организационную модель, ориентированную на создание безопасной среды и изменение практик оказания помощи (Menschner, Maul 2016). Другие связывают подход с вопросами социальной справедливости, профилактики насилия и преодоления структурного неравенства (Bowen, Murshid 2016; Tarshish et al. 2025). Третьи акцентируют внимание на взаимодействии специалиста и клиента, направленном на предотвращение ретравматизации и поддержку восстановления (Levenson 2017; 2020; Mirick et al. 2022; Sweeney, Taggart 2019).

			На отсутствие единого определения ТИП указывают и сами исследователи. Понятие травмоинформированности используется различными профессиональными группами по-разному, поскольку каждая модель опирается на собственные представления о природе травмы, ее последствиях и путях преодоления. Кроме того, многие модели помощи исторически не учитывали в полной мере данные исследований развития, стресса и травмы, а также влияние дискриминации и других социальных факторов. Поэтому современные концепции ТИП различаются как содержанием, так и теоретическими основаниями (Mirick et al. 2022: 3). Несмотря на эти различия, в литературе сложился консенсус относительно базовой идеи ТИП. Травма рассматривается как широко распространенный жизненный опыт, оказывающий долговременное влияние на здоровье, поведение и социальное функционирование человека. Поведенческие реакции интерпретируются не как проявления личностного дефицита, а как способы адаптации к пережитому опыту. Задача специалиста состоит в предотвращении повторной травматизации, создании условий для восстановления и укреплении ресурсов клиента (Levenson 2017; 2020; Menschner, Maul 2016).

			В этом ТИП отличается от травмофокусированной терапии. Если последняя направлена на лечение последствий психотравмы, то ТИП представляет собой более широкую систему организации помощи, основанную на понимании распространенности травматического опыта и его влияния на человека на протяжении всей жизни (Levenson 2017). Ее основу составляют доверительные отношения, уважение к опыту клиента, признание его сильных сторон и предотвращение повторной травматизации.

			Несмотря на различия в определениях, большинство моделей ТИП опираются на сходный набор принципов. Хотя их число варьируется, наиболее устойчивыми остаются безопасность, доверие и прозрачность, сотрудничество, расширение прав и возможностей клиента и поддержка выбора.

			Безопасность рассматривается как базовый принцип ТИП. Она предполагает создание физически и психологически безопасной среды для клиентов и сотрудников, формирование предсказуемых и уважительных отношений, минимизирующих риск ретравматизации. Важную роль играет способность специалистов осознавать и регулировать собственное эмоциональное состояние, поскольку оно влияет на качество взаимодействия с клиентами (Levenson 2017; 2020). На организационном уровне этот принцип реализуется через обучение персонала работе и формирование культуры психологической безопасности, особенно при работе с маргинализированными группами (Sweeney, Taggart 2019). Доверие и прозрачность направлены на преодоление недоверия и утраты чувства контроля, часто сопровождающих травматический опыт. Поэтому ТИП предполагает открытое информирование клиентов о процедурах, правах, целях и последствиях принимаемых решений. Предсказуемость и честность взаимодействия рассматриваются как условия формирования доверия и снижения тревожности (Menschner, Maul 2016; Mirick et al. 2022; Winfrey, Perry 2021). Сотрудничество предполагает переход от экспертной модели помощи к партнерским отношениям между специалистом и клиентом. Клиент рассматривается как активный участник процесса, а решения принимаются на основе взаимности и совместной ответственности. Такой подход способствует восстановлению контроля над собственной жизнью (Bowen, Murshid 2016; Winfrey, Perry 2021; Tarshish et al. 2025).

			Принцип расширения прав и возможностей направлен на поддержку автономии клиента, укрепление его способности влиять на принимаемые решения и использовать собственные ресурсы для преодоления трудностей. Особое внимание уделяется сильным сторонам человека, а не его дефицитам. Такой подход поддерживает мотивацию к изменениям и позволяет рассматривать многие поведенческие реакции как способы адаптации к пережитому опыту (Bowen, Murshid 2016; Sweeney, Taggart 2019; Tarshish et al. 2025). Поддержка выбора в одних моделях рассматривается как самостоятельный принцип, в других — как часть расширения прав и возможностей. В обоих случаях возможность выбора понимается как важный механизм восстановления контроля над собственной жизнью и распространяется как на выбор форм помощи, так и на участие в принятии решений (Menschner, Maul, 2016; Sweeney, Taggart 2019). Важным инструментом выступает психологическое образование. Объясняя влияние травмы на физиологию, эмоции и поведение человека, специалист помогает клиенту воспринимать проблемные реакции как способы адаптации, формировать нарратив, основанный на сильных сторонах личности, и развивать самоэффективность (Levenson 2017).

			В последние годы концепция ТИП была дополнена учетом культурного, исторического и социального контекста. Переживание травмы и способы совладания с ней зависят от пола, этнической принадлежности, инвалидности, опыта дискриминации и других социальных факторов, поэтому эффективная помощь требует учета особенностей конкретных сообществ и групп населения (Bowen, Murshid 2016; Mirick et al. 2022; Sweeney, Taggart 2019; Tarshish et al. 2025).

			Современные модели ТИП уделяют внимание не только предотвращению ретравматизации клиентов, но и поддержке специалистов. Работа с людьми, пережившими тяжелые травматические события, повышает риск вторичного травматического стресса, эмоционального истощения и профессионального выгорания. Поэтому внедрение ТИП включает обучение персонала, супервизию и профилактику вторичной травмы (Fallot, Harris 2015; Menschner, Maul 2016; Sweeney, Taggart 2019; Goldstein et al. 2024).

			Практика внедрения ТИП показывает, что его реализация требует не только изменения методов работы с клиентами, но и преобразования организационной среды. В международной практике внедрение подхода включает обучение персонала пониманию последствий травмы, пересмотр процедур оказания помощи для предотвращения ретравматизации, развитие механизмов участия клиентов в принятии решений и поддержку сотрудников, работающих с травматическим опытом (Menschner, Maul 2016; Hopper et al. 2010; Sweeney, Taggart 2019). Наиболее устойчивые результаты достигаются при комплексном внедрении ТИП, сочетающем обучение специалистов с изменением организационной культуры и управленческих практик (Purtle 2018; Goldstein et al. 2024).

			Таким образом, несмотря на отсутствие единого определения, в научной литературе сформировался высокий уровень согласия относительно базовых принципов ТИП. Различия между существующими моделями касаются прежде всего организационных изменений, социальной справедливости, культурного контекста и системных причин травматизации. Общей для всех моделей остается идея организации помощи, учитывающей влияние травматического опыта и минимизирующей риск повторной травматизации.

			Эффекты и ограниченияприменения травмоинформированного подхода

			По мере распространения ТИП возрастал интерес к оценке его эффективности. Если первоначально он развивался преимущественно как практическая модель организации помощи, то с середины 2010-х гг. значительно увеличилось число исследований, посвященных его применению в здравоохранении, социальной работе, образовании и кризисном сопровождении. Их результаты свидетельствуют о положительном влиянии ТИП как на специалистов, так и на получателей помощи. Одним из наиболее устойчивых эффектов является повышение уровня знаний сотрудников о природе травмы и ее последствиях. Систематический обзор организационных вмешательств, показал, что травмоинформированные программы улучшают профессиональные знания, установки и практики специалистов, а в ряде случаев способствуют положительным изменениям и у клиентов (Purtle 2018). Эти результаты подтверждает и мета-анализ программ для специалистов и получателей услуг (Guo et al. 2025). Средний размер эффекта (d Коэна) составил 0,72 для программ подготовки специалистов и 1,03 для программ, ориентированных на получателей помощи. Наиболее выраженные результаты получены в клинических условиях и программах поддержки психического здоровья. Вместе с тем авторы отмечают необходимость дальнейшего изучения долгосрочных эффектов и адаптации программ для различных возрастных групп.

			Помимо количественных исследований, важную роль играют работы, раскрывающие механизмы воздействия ТИП. Исследование программы в нидерландском кризисном центре показало, что травмоинформированная среда способствует формированию чувства безопасности, снижению стресса, укреплению детско-­родительских отношений и повышению доверия к специалистам. Важными элементами программы стали бережное обсуждение травматического опыта и игровые практики для развития эмоциональной регуляции детей (van der Hoeven et al. 2023).

			Несмотря на положительные результаты, существующая доказательная база имеет ряд ограничений. Многие исследования основаны на небольших выборках, не включают контрольные группы и не позволяют оценить долгосрочные эффекты (Purtle 2018). Сопоставление результатов затрудняют разнообразие программ, различия в трактовках ТИП и отсутствие единых критериев оценки эффективности (Goldstein et al. 2024). При этом большинство исследований сходятся в том, что наибольший эффект обеспечивает комплексное внедрение ТИП на уровне организации (Purtle 2018; Goldstein et al. 2024).

			Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о положительном влиянии ТИП на качество помощи, профессиональные практики специалистов и благополучие клиентов. Однако вопрос о его долгосрочной эффективности и сравнительных преимуществах различных моделей реализации остается открытым, что определяет необходимость дальнейших исследований и разработки единых подходов к оценке результатов.

			Травмоинформированный подход в России

			В отличие от США, Канады, Австралии и ряда европейских стран, где ТИП становится частью профессиональных стандартов и организационной политики, в России его развитие пока фрагментарно. Отдельные элементы подхода используются в социальной, образовательной и медицинской практике 3, однако их внедрение связано преимущественно с инициативами отдельных специалистов, некоммерческих организаций и локальных проектов. Наиболее активно травмоинформированные практики развиваются в работе с последствиями насилия, семейного неблагополучия и кризисных жизненных ситуаций. В российской литературе описан опыт применения отдельных элементов ТИП в юридическом консультировании женщин, переживших насилие (Великодворская, Дукорский 2024), образовательной работе с детьми, имеющими травматический опыт (Багов 2025), а также в деятельности кризисных центров и организаций, работающих с семьями в трудной жизненной ситуации (Попова и др. 2022). Все эти практики объединяет стремление учитывать влияние травмы на поведение клиентов и предотвращать ретравматизацию. Наряду с этими направлениями, в российской научной литературе последних лет ТИП начинает рассматриваться применительно к пенитенциарной системе (Елагина, Слабкая 2025; Новиков 2026; Смирнов, Слабкая 2025). Авторы отмечают его потенциал в работе с женщинами, находящимися в местах лишения свободы, однако пока речь идет главным образом о теоретическом обосновании подхода, а не о его практическом внедрении.

			
				3	URL: https://trauma-info.ru

			

			Сходные процессы наблюдаются и в других русскоязычных странах. ТИП развивается прежде всего в сфере психологической помощи, социальной работы, образования и профессиональных коммуникаций, однако его внедрение, как правило, ограничивается отдельными проектами и инициативами. Основными препятствиями остаются недостаток ресурсов, отсутствие единых методических стандартов и нехватка подготовленных специалистов (BAJ.media 2023).

			Таким образом, развитие ТИП в России и других русскоязычных странах находится на этапе становления. Несмотря на постепенное расширение сфер его применения, дальнейшая институциализация подхода требует формирования общего понятийного аппарата, подготовки специалистов и накопления эмпирических данных об эффективности его применения в социальной помощи.

			Заключение

			Проведенный обзор литературы показывает, что за последние два десятилетия ТИП превратился из подхода, применявшегося преимущественно при работе с людьми, пережившими тяжелый травматический опыт, в межсекторальную модель помощи, используемую в здравоохранении, социальной работе, образовании, правосудии и других сферах. Одновременно сформировалось самостоятельное направление исследований, посвященное концептуальным основаниям и эффективности ТИП. Несмотря на отсутствие единого определения, в научной литературе сложился консенсус относительно его базовых принципов: безопасности, доверия и прозрачности, сотрудничества, расширения прав и возможностей клиента, поддержки выбора и предотвращения ретравматизации. Современные модели также учитывают культурный контекст и благополучие специалистов, работающих с уязвимыми группами. Имеющиеся исследования подтверждают положительное влияние ТИП на профессиональную компетентность специалистов, организационные практики и безопасность среды оказания помощи. Отмечается также рост вовлеченности клиентов, доверия к специалистам и отдельных показателей психологического благополучия. Вместе с тем доказательная база остается ограниченной из-за методологической неоднородности исследований и недостатка данных о долгосрочных эффектах.

			Анализ русскоязычной литературы показывает, что развитие ТИП в России и других русскоязычных странах находится на этапе становления. Несмотря на отдельные успешные практики, внедрение подхода по-прежнему носит локальный характер. Основными барьерами остаются отсутствие единого понятийного аппарата, недостаточная подготовка специалистов и слабая институциальная поддержка.

			Дальнейшее развитие ТИП требует укрепления теоретико-­методоло­гической базы, совершенствования подготовки специалистов и накопления эмпирических данных об эффективности подхода. Это создаст условия для перехода от отдельных инициатив к его более широкому и системному использованию в социальной помощи.

			Выражение признательности

			Статья подготовлена при поддержке БФ «Абсолют-­Помощь» в рамках конкурса научно-­практических исследований социального развития в сфере помощи детям и молодым взрослым, находящимся в ситуации уязвимости.
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			Trauma-­Informed Care in Social Support:From Concept to Practice

			Over the past decades, trauma-­informed care (TIC) has become increasingly widespread in healthcare, social work, education, and other fields focused on supporting individuals with traumatic experiences. This article aims to review international experience in the development and implementation of TIC, systematize its conceptual foundations and core principles, analyze existing evidence regarding its effectiveness, and examine prospects for its development in Russia and other Russian-­speaking countries. The study is based on a narrative review and analytical examination of international and Russian academic literature addressing theoretical models, implementation practices, and outcomes associated with trauma-­informed care. The review demonstrates that, despite the absence of a universally accepted definition, there is broad consensus in the literature regarding the fundamental principles of TIC. These include safety, trust and transparency, collaboration, empowerment, support for client choice, and the prevention of re-traumatization. The article examines key directions in the development of TIC, the specific features of its institutionalization across different countries, and contemporary approaches to organizational implementation. The analysis of empirical studies indicates that TIC contributes positively to service quality, professional practice, and selected indicators of client well-being. At the same time, it reveals limitations in the existing evidence base, including methodological heterogeneity across studies and a lack of data on long-term outcomes. The review further shows that the development of TIC in Russia and other Russian-­speaking countries remains at an early stage and faces a range of institutional and methodological barriers. The article concludes that the further development of trauma-­informed care depends on strengthening its theoretical and methodological foundations, expanding professional training, and accumulating empirical evidence on its effectiveness across different areas of social support.
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			Загранпаспорт: хороший и плохой, древний и современный, для людей и инопланетян

			Bixby P. (2022) License to travel: a cultural history of the passport. Oakland: University of California Press
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			О паспорте, гражданстве, границах и государствах написано немало, и значительная часть этих работ развивает уже сложившиеся исследовательские традиции и подходы к пониманию данных феноменов. Книга Патрика Биксби ‘License to Travel: a Cultural History of the Passport’ (2022) в целом находится в русле этой традиции, однако заслуживает внимания по меньшей мере по двум причинам.

			Во-первых, Биксби является исследователем литературы, и его филологическая оптика позволяет превратить историю паспорта из узкоспециального сюжета в содержательное повествование о мобильности, границах, гражданстве и человеческих судьбах. В текст органично вплетены истории Андре Жида, Владимира Ленина, У.Е.Б. Дюбуа (Дюбойс), Фритьофа Нансена, Тристана Тцара, Андре Бретона, Стефана Цвейга, Николая Гоголя, Марка Шагала, Анри Матисса, Игоря Стравинского и многих других. Их паспорта и связанные с ними биографические эпизоды предстают своеобразными формализованными эго-документами, через которые можно проследить не только индивидуальные траектории, но и трансформации режимов мобильности в разные исторические периоды. Эти истории варьируются от трагических, как в случае Вальтера Беньямина, столкнувшегося с непреодолимыми визовыми барьерами на пути бегства из Европы, до почти анекдотических, как история Эрнеста Хемингуэя, у которого в графе «занятость» по ошибке было указано «официант» (waiter) вместо «писатель» (writer).

			Во-вторых, в 2025 г. книга вышла на русском языке под названием «Паспорт: культурная история от древности до наших дней» (пер. с англ. Д. Ивановской) (Биксби 2025). Само появление русского перевода делает работу особенно актуальной для отечественного читателя. Биксби начинает книгу с размышлений о том, насколько изменился мир за время ее написания: пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным ограничениям мобильности, трансформации пограничных режимов и ускоренному развитию технологий идентификации личности. Однако многие из поднятых в книге вопросов не утратили актуальности и после ее публикации. Напротив, новые геополитические конфликты и изменения в режимах пересечения границ сделали еще более заметными различия между возможностями, которые предоставляют различные гражданства и документы. Особый интерес в этом контексте представляет обсуждение феномена «хороших» и «плохих» паспортов, заимствованного Биксби у Хелены Вальдманн (Bixby 2022: 195). Речь идет не только о свободе передвижения как таковой, но и о неравенстве мобильности, которое становится все более значимым измерением современного социального неравенства. В качестве иллюстрации автор обращается к данным Индекса паспортов (Henley Passport Index), демонстрирующим значительные различия в возможностях международного перемещения для обладателей разных паспортов. Например, в 2017 г. немецкий паспорт был на первом месте, а паспорт Афганистана — на последнем (Bixby 2022: 197). Тем самым паспорт предстает не просто документом, удостоверяющим личность, а институтом, участвующим в распределении прав, возможностей и ограничений в глобальном мире.

			В этой рецензии я концентрируюсь преимущественно на содержании оригинального текста, однако, учитывая появление русского перевода, я хотел бы обратить внимание на одно переводческое решение. Выбор перевести как «паспорт» одновременно и license to travel и passport может вызывать путаницу. Биксби использует понятие license to travel как достаточно широкую категорию, охватывающую различные документы и материальные неписьменные артефакты, связанные с регулированием передвижения людей в разные исторические периоды. Собственно passport выступает лишь одной из исторических форм такого разрешения на перемещение. В российском контексте возникает дополнительная сложность, поскольку слово «паспорт» обычно ассоциируется прежде всего с внутренним удостоверением личности (англ. ID), тогда как английское passport соответствует российскому заграничному паспорту. В этом смысле использование в переводе слова «паспорт» несколько смещает акценты и может создавать дополнительные смысловые ассоциации, отсутствующие в оригинале.

			Здесь возникает интересная ассоциация с историей российского паспорта. Если рассматривать паспорт прежде всего как инструмент регулирования перемещения, то можно предположить, что сама логика его использования долгое время была тесно связана именно с пересечением различных административных и территориальных границ. Так, в советский период значительная часть сельского населения могла проживать на одном месте практически всю жизнь, редко сталкиваясь с необходимостью самостоятельного использования паспорта (Федорова 2007). Нередко документы хранились в администрации колхоза и выдавались на руки лишь в случае отъезда в другой город, район или регион страны (Попов 1995). В этом смысле паспорт становился значимым прежде всего в ситуациях выхода за пределы привычного социального и территориального пространства. Можно пойти дальше и заметить, что документы подобного рода фиксируют различные формы социальной принадлежности и перехода между институционально значимыми статусами (Баньковская 2023). Если загранпаспорт связан с пересечением политических границ, то свидетельство о рождении, внутренний паспорт, вид на жительство или гражданство также маркируют включение человека в определенные социальные, темпоральные и политические сообщества. Подобный взгляд позволяет рассматривать паспорт не только как технический документ, но и как элемент более широкой структуры производства идентичности, принадлежности и мобильности.

			Книга Патрика Биксби состоит из трех частей. В первой части рассматривается ранняя история документов, регулирующих перемещение людей, то есть период, предшествующий появлению современного паспорта (passport as we know it). Автор условно делит его на Античность (около V в. до н. э. — V в.), Средневековье (около XII–XVIII вв.) и Раннее Новое время (около XVIII–XIX вв.). Подобно тому, как Томас Маршалл прослеживал историческое развитие различных аспектов гражданства (Marshall 1950; Иванов и др. 2024: 8), Биксби реконструирует генеалогию документов, связанных с регулированием мобильности. При этом в его повествовании сложнее выделить отдельные функциональные стадии развития «паспорта», поскольку одни и те же документы нередко совмещали несколько задач. Можно заключить, что ранние формы «лицензий на перемещение» выполняли функции пропусков и охранных грамот, позволявших беспрепятственно проходить через территории других политических образований. Кроме того, они использовались как атрибут делегирования власти, подтверждая полномочия представителей правителя при взаимодействии с другими политическими субъектами (Bixby 2022: 27–30).

			По мере усложнения политических систем менялись и функции подобных документов. В Средневековье они все чаще использовались для контроля отдельных категорий населения, рассматривавшихся как нежелательные или потенциально опасные (Bixby 2022: 47). К началу Нового времени акцент постепенно смещался от контроля отдельных групп к контролю мобильности населения в целом. Это сопровождалось возникновением различных форм социального исключения, закреплением сословных и статусных привилегий, а также ростом бюрократических процедур (Bixby 2022: 58). Неудивительно, что уже в этот период документы, регулирующие передвижение, становятся объектом критики со стороны интеллектуалов, усматривавших в них избыточные ограничения свободы перемещения (Bixby 2022: 59–62).

			Во второй части рассматривается период становления современного паспорта, соответствующий первым десятилетиям XX в. Движущей силой трансформации режимов мобильности становятся вой­ны, революции и беспрецедентная активность политических и культурных деятелей, все чаще пересекавших государственные границы. Примечательно, что на рубеже XIX–XX вв. паспорт нередко воспринимался как устаревающий институт, обреченный исчезнуть под натиском растущей международной мобильности. Его критиковали за избыточную бюрократизацию, а эффективность контроля оставалась ограниченной, поскольку подделка документов не представляла серьезной сложности (Bixby 2022: 91–94). Однако распространение фотографии радикально изменило ситуацию. Возможность сопоставить документ с внешностью его владельца существенно усилила идентификационный потенциал паспорта и укрепила его позиции как инструмента контроля трансграничного перемещения.

			Именно в этой части Биксби обращается к многочисленным «паспортным историям», демонстрирующим, каким образом документ начинает играть все более заметную роль в политической и общественной жизни. Среди таких примеров история Владимира Ленина, использовавшего различные документы для пересечения границ и возвращения в Россию (Bixby 2022: 95–98), деятельность ирландских революционеров, а также опыт американских борцов за гражданские права. Особенно показателен пример У.Е.Б. Дюбуа. Биксби рассказывает историю того, как один из наиболее известных борцов за права афроамериканцев столкнулся с серьезными трудностями при получении документов для международных поездок. Его сотрудничество с зарубежными организациями и участие в международной правозащитной деятельности стали основанием для присвоения ему статуса «иностранного агента» (foreign agent), что поставило под угрозу его участие в одном из важных международных конгрессов (Bixby 2022: 162). Через подобные сюжеты паспорт предстает не только средством идентификации, но и инструментом, посредством которого государства регулируют доступ к мобильности и воспроизводят различные формы социального неравенства.

			Вместе с тем география повествования остается достаточно ограниченной. В центре внимания оказываются прежде всего США, Великобритания и Россия, а также в меньшей степени Франция и Германия. Такое решение позволяет подробно проследить становление современных паспортных режимов, однако одновременно создает определенное американо-­европоцентричное смещение. За рамками анализа в значительной степени остаются особенности развития паспортных практик в странах Азии, прежде всего в Китае, Корее и Японии.

			В третьей, заключительной, части автор обращается к загранпаспорту в том виде, в каком мы знаем его сегодня. Несмотря на многочисленные прогнозы о постепенном исчезновении паспортного контроля, националистические тенденции первой половины XX в. в сочетании с технологическим прогрессом, позволившим более эффективно идентифицировать и отслеживать перемещения людей, привели не к ослаблению, а к укреплению паспортного режима. Именно здесь наиболее отчетливо проявляется двой­ственная природа загранпаспорта. С одной стороны, он выступает инструментом государственного контроля за мобильностью населения. С другой — именно через паспорт реализуется право на перемещение, а потому он одновременно оказывается и средством ограничения, и условием свободы передвижения. Эта двой­ственность проходит через всю историю документа и составляет один из центральных сюжетов книги.

			Не случайно именно в этот период усиливается внимание государств к вопросам национальной и этнической принадлежности граждан. Однако параллельно возникают и альтернативные проекты, стремящиеся ослабить зависимость мобильности от национального гражданства. Наиболее известным примером становится паспорт Нансена, созданный в 1920-е годы по инициативе Фритьофа Нансена в рамках деятельности Лиги Наций. Этот документ позволял беженцам и лицам без гражданства пересекать государственные границы, не будучи связанными с конкретным национальным государством. Как отмечает Биксби, держателями таких паспортов были, в частности, Марк Шагал и Игорь Стравинский (Bixby 2022: 126). Включение этих биографических сюжетов позволяет автору показать, что история паспорта является одновременно историей государств и историей людей, чьи жизненные траектории нередко выходили за пределы национальных границ. В этом смысле паспорт Нансена предстает одной из наиболее интересных попыток институциального решения проблемы мобильности для тех, кто оказался исключен из привычных режимов гражданства и государственной принадлежности.

			Миграция и контроль мобильности становятся еще одним важным сюжетом книги. На этом материале особенно хорошо видно, каким образом паспорт оказывается связан с производством различий между желательными и нежелательными формами перемещения. Биксби показывает, что паспортные режимы исторически выступали не только инструментом идентификации, но и механизмом отбора, посредством которого государства определяли, кто может рассчитывать на доверие и свободное пересечение границ, а кто становится объектом повышенного контроля. В разные периоды такими «подозрительными чужаками» оказывались политические радикалы, марксисты, беженцы, представители отдельных государств и этнических групп. Именно поэтому на границе одних путешественников ждало относительно беспрепятственное перемещение, тогда как других подробнее расспрашивали о месте рождения, происхождении, фамилии или иных признаках идентичности (Bixby 2022: 200).

			Завершая главу, Биксби делает еще один шаг и обращается к проблеме «паспортизации» инопланетного. Отправной точкой становится фильм «Человек, который упал на Землю», где роль гуманоида Томаса Джерома Ньютона исполняет Дэвид Боуи. Несмотря на очевидную условность и даже комичность подобных примеров, автор обращает внимание на любопытную закономерность: столкнувшись с радикально чужим субъектом, современное воображение стремится прежде всего встроить его в существующие механизмы учета и контроля. Даже инопланетянину в конечном итоге приходится пересекать границы, предъявлять документы и своевременно продлевать визу.

			От разговора о фильмах, своего рода инсценировках таких ситуаций, Биксби переходит к примерам, которые, по его мнению, позволяют увидеть столкновение «инопланетного» и «паспортного» уже в реальном мире. Одним из наиболее ярких сюжетов становится история Илона Маска, выходца из Южной Африки, которого автор в определенном смысле представляет как «инопланетянина» для США. Спекулятивно, но при этом не лишено убедительности предположение Биксби о том, что публичный образ Маска как предпринимателя, связанного с освоением космоса и колонизацией Марса, во многом опирается на культурный троп «пришельца», оказавшегося в новом для себя мире (Bixby 2022: 181–182). Подобно герою фильма с участием Дэвида Боуи, Маск прежде должен был пройти через процедуры признания и легитимации, необходимые для включения в американское общество. В этом смысле даже столь необычный пример позволяет Биксби вернуться к одной из центральных тем книги: каким бы экзотическим ни выглядел субъект, современный мир стремится встроить его в существующие режимы идентификации, учета и контроля мобильности.

			Эпилогом книги становится рассуждение о «хороших» и «плохих» паспортах, упомянутое в начале рецензии. Возвращаясь к этой теме, Биксби вновь поднимает вопрос о двой­ственной природе паспорта. Будучи инструментом контроля, он одновременно остается одним из важнейших условий свободы передвижения. Именно это напряжение между ограничением и возможностью, по сути, и составляет главный сюжет книги. Для исследователей социальной политики книга Биксби представляет интерес не только как история документа. Через историю паспорта автор показывает механизмы распределения мобильности, принадлежности и доступа к политическому сообществу. В этом смысле паспорт оказывается не просто средством идентификации личности, но и институтом, участвующим в производстве социального неравенства и социальных различий. Именно поэтому книга может быть полезна не только историкам, но и исследователям гражданства, миграции, социальной эксклюзии и современных режимов контроля мобильности.
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